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 Вера Панова: «П. Н. ЯКОВЛЕВ И ЕГО КНИГИ» 


В середине двадцатых годов я работала фельетонисткой в ростовской газете «Советский Юг». Редакция «Советского Юга» помещалась на 2-м этаже большого дома на Дмитриевской улице, а на 3-м этаже того же дома, как бы упрятанная за многими дверями и проходными комнатами, находилась маленькая редакция краевой крестьянской газеты «Советский пахарь». Иногда из тех проходных комнат выходили сотрудники, здоровались, я отвечала на приветствия, но мы ничего друг о друге, в сущности, не знали и связаны ничем не были.
И вот стал выходить оттуда и приветливейшим образом здороваться сухонький пожилой человек небольшого роста, чуточку прихрамывавший на ходу, обросший чистенькой седой щетиной, с таким добрым и приветливым взглядом, что радость была на него глядеть.
Встречались мы этак несколько раз, здоровались, и однажды он себя назвал:
- Яковлев, Полиен Николаевич, бывший сельский учитель, а ныне работник «Советского пахаря».
А потом вдруг задал вопрос:
- А вы довольны вашей работой в «Советском Юге»? Не скучно вам?
- Что вы, - сказала я, - сплошное веселье.
- Я вам хочу предложить кое-что повеселей, - сказал он. - Крайбюро юных пионеров предполагает открыть новую пионерскую газету, и я буду ее редактировать. Идите ко мне секретарем редакции, мы с вами, знаете, какие закрутим дела!
- Да ведь такая газета уже есть, - сказала я, - и я - ее секретарь.
В самом деле, в Ростове существовала маленькая газета под названием «Ленинские внучата». Издавали ее крайком комсомола и общество друзей детей. Первый осуществлял идейное руководство, а второе давало деньги. Редактором был Михаил Глейнер, он же редактор юношеской газеты «Молодой рабочий», а меня Глейзер включил в штат в качестве «швеца, жнеца и в дуду игреца». Я организовывала пикоров - пионерских корреспондентов, собирала и правила заметки, выпускала газету. Во всем мне помогали детишки-пикоры, вплоть до того, что они на саночках привозили из типографии отпечатанный тираж, раздавали газету подписчикам и принимали подписку.
- Нет, - сказал Полиен Николаевич, - это не та газета, какая нужна детям. У нас будут сотни тысяч подписчиков, и писать в газету будут все дети, сколько их есть на Северном Кавказе.
И я поверила ему, пошла секретарем во вновь открытую газету «Ленинские внучата» и никогда об этом не пожалела. Он отвоевал для нашей редакции отличную светлую комнату с балконом, мгновенно собрал в эту новую редакцию множество новых людей - педагогов, ученых, детских библиотекарей, поэтов, вожатых, и кого-кого у нас не было, и все писали нам статьи всяк по своей специальности, и отвечали на вопросы читателей. А вопросы эти так и хлынули, едва мы выпустили два или три номера нашей газеты. И карикатуристы у нас появились, и бедовый раешник (его сочинял сам Полиен Николаевич), а писем пошло столько, что очень скоро Полиен Николаевич сказал:
- Верочка, нам вдвоем с этим потоком не справиться, возьмем-ка технического секретаря.
В редакции появилась Люба Нейман, рыжая, спокойная и педантичная, словно специально созданная для того, чтобы ни одно ребячье письмо не терялось и не оставалось без толкового и скорого ответа. А еще через сколько-то времени Полиен Николаевич сказал так:
- Дорогие мои, все это хорошо, но мало, мало! Надо взбудоражить ребят, надо их активизировать. Вот возьмем-ка да объявим конкурс на лучшие умелые руки, вот тогда увидите, что получится.
И мы, то есть газета, объявили этот конкурс. Мы выпустили и разослали по всему краю призывы, чтобы ребята-школьники присылали на этот конкурс все сделанное их руками - модели машин, рукоделия, рисунки, игрушки. Единственное было условие - чтобы работы эти были выполнены самостоятельно, без помощи специалистов. Наше начинание поддержали широко и щедро, так, что мы могли объявить хорошие премии за лучшие экспонаты.
Бедная Люба Нейман! Теперь ей некогда было отвечать на письма. С утра до вечера она распаковывала посылки, приходившие в редакцию. Тут были и модели, и игрушки, и рукоделия, и всякая всячина. В том числе тропические растения, выращенные трудолюбивыми детьми в комнатных условиях, мудреные радиоприемники (один, помню, был сконструирован на карандаше); художественные куклы, и чего-чего тут не было. Под все эти экспонаты нам отвели большое помещение, и выставка наша пользовалась огромным успехом. Яковлев умел хорошо подать такие вещи. Лучших юных мастеров он выписал в Ростов, и они сами демонстрировали свои изделия. Результатом было то, что авторитет «Внучат» неслыханно возрос среди ребятни, а тираж газеты превысил на Северном Кавказе тираж «Пионерской правды» и «Ленинских искр».
При всех этих заботах Полиен Николаевич находил время писать книги. Он был писатель прирожденный, то есть у него было что сказать читателям, и высказывать это он умел впечатляюще и ярко.
Кончив главу, он звал деткоров (так вскоре стали именоваться пикоры) и читал им вслух.
И не только он, автор, но и мы с Любой душевно радовались, видя, как живо воспринимают ребята-слушатели его произведения.
Так, на наших глазах была написана книга «Первый ученик». Уже не помню, вышла эта книга до Первого съезда советских писателей или немного позже, но на этот съезд, состоявшийся в 1934 году, Полиен Николаевич Поехал в качестве делегата, члена Союза советских писателей.
За годы, прошедшие с тех пор, тысячи ребят перечитали книги П. Н. Яковлева. В тысячах юных сердец запечатлел он свою доброту, человечность, преданность высочайшим идеалам нашего времени, тысячи людей научены им понятиям чести, справедливости, верности советской Родине.
И о чем бы ни писал Яковлев, - для тех, кто его знал, - его книги несут в себе зародыш автобиографии. В старой ли гимназии, в кубанской ли станице трудных времен гражданской войны, где бы ни происходило действие, - читатель убежден: автор сам все это видел и пережил. Об этом говорит и железная достоверность всего происходящего, и прекрасная искренность авторской интонации. И более того, в «Первом ученике» мы, лично знавшие Полнена Николаевича, среди множества действующих лиц узнаем и его самого - в лице доброго математика, поддержавшего беднягу Самоху в тяжкие часы его трудного детства. Ибо главенствующей чертой Полнена Николаевича была его горячая, всепонимающая любовь к детям. Он умел проникать в самые сокровенные закоулки их душ и никогда не находил там ничего дурного, находил только доброе и чистое.
Радостно думать, что этот прекрасный писатель и педагог не забыт, что его произведения продолжают жить и учить новые поколения советской детворы.
Вера Панова


Моему сыну Вадику.

Автор





 САМОХА 


- Самоха! - обрадовался Корягин. - Ты ли?
За Корягиным - Медведев. Вылез из-за парты и зашумел:
- Ге! Наше вам!
Самохина окружили, по очереди жали руку, расспрашивали:
- Отстал, небось?
- Соскучился дома?
Самохин не успевал отвечать на вопросы. Радостно хлопал каждого по ладошке, даже Колю Амосова пожал за локоть, спросил сердечно:
- Ну как, зубрилочка? Стараешься?
Коля осторожно освободил руку, из вежливости сказал: «Здравствуй, Самохин», - постоял немного и отошел к окну.
- А я, брат, без тебя один тут за партой, - вздохнул Коряга. - Па-ар-шиво одному.
- Без тебя он у нас совсем заскучал, - сказал Медведев. - Сидит за партою сыч сычом. В своей половине книжки держит, а в твоей - гадость всякую. Два дня у него там мышь жила, день - цыпленок, дня три котенок гостил. Принесет в ранце и выпустит, а как домой идти - опять их в ранец.
Самохин слушал и радовался.
«Эх, - думал он, - снова я в классе. Весело!»
- А то была у нас история, - спешил поделиться новостями Медведев. - Входит как-то батюшка и садится. Погладил бороду и спрашивает: «А где же Корягин?»
Смотрим - действительно, нет Корягина. Лобанов - дежурный - докладывает: «Не знаем, куда девался. На перемене был. Должно быть, заболел, домой отпросился».
- Ну-с, хорошо. Сидим это мы на уроке. Никто ничего не знает. Вот батюшка и говорит: «Эх вы, прости господи. Лентяев среди вас куча».
Мы спрашиваем: «Кто же лентяи?» Батюшка перечисляет: «Медведев, Корягин, Лобанов…» - «Ничего подобного, - вдруг кричит кто-то, - ничего подобного. Коряга - цаца».
Батюшка посмотрел на меня, погрозил пальцем и продолжает: «Вот Медведев у вас двоечник, Корягин - лентяй и лодырь». Не успел он сказать, как опять: «Ничего подобного! Коряга - цаца».
Мы все переглянулись, думаем: кто это? А это, оказывается, сам же Коряга гудит из-под парты. Залез он туда еще перед уроком. Батюшка рассердился, ну и, конечно, выгнал его из класса. А Коряге что? Ему того и надо. А вообще, - вздохнул Медведев, - у нас тут без тебя не очень-то весело. Как заболел ты, так и началась у нас скука. Сидим, не знаем, что бы это выдумать. А тут еще Швабра такой на нас страх нагнал: что ни день - то двойки, что ни день - то колы. Злится, придирается, режет, хоть караул кричи. Замучились.
В прошлую среду Лобанов Мишка и говорит: «Давайте, братие, монастырь устроим. Дела мирские - побоку, отдадимся на волю божию. Все равно жить на свете невозможно. Одни страдания».
Сначала мы засмеялись, а потом взяли да и пошли чуть не всем классом в монастырь постригаться. Мало кто из нас в светских остался. Меня игуменом назначили, а Коряга себя отшельником объявил. Знаешь, ходим постные, молчаливые, глаза у всех вниз опущены. Понатаскали из дому иконок, лампаду в классе засветили. Разговоры у нас исключительно божественные, и тишина в классе. В соседнем, в третьем, даже диву дались. Прибегают, спрашивают: «Что это у вас? Вымерли вы все, что ли?»
А мы их молча «благословили» и выпроводили за дверь. Ходим, знаешь, этак чинно, благонравно. Условились разговаривать шепотом. А по углам только и слышно: «Помилуй мя, боже… Прости, господи, мои прегрешения…»
Играем себе в монастырь… Некоторые так и в самом деле по-божественному настроились. А Мишка Лобанов, вот чудак, стал на колени, взял в руку свечу и ну долбить: «А, Б минус Ц. плюс А квадрат… Пресвятая богородица… Минус Б квадрат… царица небесная…»
А тут кто-то кусок ладана принес. Закурили. Вонь пошла - сил нет. А Коряга на другой день… Вот, брат, устроил! В веригах [1] явился. Снял это он шинель в раздевалке и идет по коридору. Идет и гремит чем-то. Мы к нему: «Благослови, старец!»
Подымает это он руку для благословения и опять чем-то звякает. Ну, прошло минут пять, смотрим - все вокруг Коряги, все возле него, а на нас ноль внимания.
Обозлились мы, подходим к «старцу» и спрашиваем: «Чем это ты, гадина, звенишь так ловко?»
Расстегнул Коряга пояс, поднял куртку, а на нем… Мы так и ахнули! Что бы ты думал? Цепь собачья! Понимаешь, Шарика с цепи спустил, а себя обмотал ею. Вот была потеха! А потом смотрим - пошел он в класс, идет и гремит цепью.
Мы всем монастырем за ним. Вдруг он как крикнет на нас: «Будя! Не отшельник я вам, а Соловей-разбойник».
И ну гоняться за нами. Парты мы опрокинули. Свист, гвалт подняли. И кончился наш монастырь. А Амосов и еще некоторые злились на нас, инспектору хотели пожаловаться.
Самохин слушал и улыбался радостно. Еще бы, опять ведь в классе. Опять вместе. А дома так было скверно: мать ворчит, отец ворчит. Пузырьки, лекарство, скучища… Лежи и лежи в кровати. Два месяца просидел дома. Воспаление легких - не шутка.
- Только вот что, - сказал он друзьям. - Куролесить, баловаться будем, но…
Умолк, не знал, как признаться. Почесал затылок и продолжал:
- Сами знаете - не Амосов я, а только… Как бы вам сказать… Ведь второй год сижу в классе…
Вдруг набрался храбрости и выпалил:
- Учиться хорошо хочу. Во!
И посмотрел смущенно на каждого: как, мол, отнесутся к такому делу?
Сразу никто не ответил.
Молчали.
Вопрос не шуточный.
Первым заговорил Коряга.
Он, как и Самохин, второгодник. Знает, кому и как надо учиться, знает и то, что сидеть в классе три года подряд не дадут. Сказал:
- Что ж, учись. Ведь не первым же учеником ты будешь!
Мысль, что Самохин, такой хороший парень, и вдруг станет первым учеником, подлизой, даже обидной показалась товарищам.
Самоха вспыхнул. Ответил:
- Чего ради я буду первым? Ошалели вы? Буду учиться - и все. Ну… Хорошо буду учиться… А перед Шваброй, не бойтесь, раскланиваться не стану… Не такой я.
Поговорили по-дружески и порешили: что ж, пусть Самохин учится хоть на пятерки, большого преступления тут нет. Надо же в пятый класс как-нибудь переваливать.
- А у меня, - махнул рукой Корягин, - и на второй год не вытанцовывается. Вчера опять по латыни срезался.
Самоха здорово соскучился по урокам. С удовольствием сел за парту. С радостным волнением открывал и закрывал пенал, поминутно заглядывал в ранец, бодро точил ножичком карандаш, перелистывал книгу.
Вдруг кто-то крикнул:
- Цокает!
Самохин услышал знакомые шаги - четкие и звонкие. Догадался: «Швабра…»
И не ошибся. В класс вошел Афиноген Егорович, преподаватель двух языков: древнегреческого и русского. Ноги тонкие, глаза маленькие и колючие, волосы бесцветные, длинные, аккуратно зачесанные назад. Если бы Афиноген Егорович намочил свою шевелюру и хоть на минутку повис вверх ногами, получилась бы тонкая палка с пучком длинных хвостов на конце. Получилась бы швабра, только что вынутая из ведра.
Афиноген Егорович не поздоровался, ни на кого не глянул. Он быстро прошел к кафедре, поерзал на стуле и угрюмо уткнулся в журнал. Наконец поднял едкие глазки и процедил:
- С-садитесь!
Все вздохнули и сели. Сел и Самохин.
Начался урок.
Самохину было приятно напрягать внимание. За два месяца болезни ему надоело ничего не делать.
Афиноген Егорович был в ударе. Цаплей расхаживая перед партами, он быстро бросал вопросы то одному, то другому, в том числе и Самохину.
- Нифонтов? Так! Правильно! Сядь!
- Бух? Верно! Садись!
- Самохин? Ась? Почему не знаете? Что-с? Никуда не годится. С-сесть!
- Я, - попробовал оправдаться Самохин, - болел ведь… Два месяца…
- Учить! Учить! Знать назубок! Второгодничек-с…
Самохин поморщился. Подумал: «Пропустил я много…»
Однако духом не пал. Придя домой, с жаром схватился за книги.
- Не мешай! - выпроводил он из комнаты маленькую сестренку. Прикрыл дверь, сел за стол и углубился в работу.
Но бодрое настроение продержалось недолго. Вскоре снова пришла тревога: «Без помощи, самому, всего не понять. Особенно греческий… Да и математика тоже…»
«Досада, - подумал Самохин, - как все гладко пошло у меня в начале года. А теперь… Пропустил сколько! Если пройденное не догоню, то… Что с того, что второй год сижу? В прошлом году ничего не делал…»
Еще и еще раз впивался в страницу, тер виски, морщил лоб… Пробовал разобраться, пробовал просто долбить наизусть, но чем больше долбил, тем больше путаницы возникало в голове.
Вздохнул, встал и робко позвал отца:
- Папа, объясни, пожалуйста, не понимаю я тут многое.
- Ну, что еще? - недовольно спросил отец. - Чего ты там не понимаешь? Ведь второй год сидишь, балбес, в том же классе.
- Да вот - греческий. Не могу перевести ни одной фразы.
Отец надел очки, повертел в руках книгу, захлопнул ее и сказал:
- В классе ворон считаешь, оттого и не понимаешь. Другие же понимают.
- Но я два месяца не ходил.
- Не ходил - догоняй. Сиди и учи. Как это по латыни «учи»? Доце? Вот-вот. Доце, Ванька.
- Я и учу, да только не понимаю…
- Не понимаешь - спроси кого-нибудь.
- Но ведь ты же учил греческий.
- Мало ли что! При царе Горохе учил. Знаешь царя Гороха?
 Жил-был царь Горох, 
 Но конец его был плох: 
 Он войной пошел на блох 
 И на поле битвы сдох… 
Самохин заметил, что от отца опять пахнет водкой. Нахмурился, сказал сердито:
- А по геометрии?
- Что - по геометрии?
- По геометрии, спрашиваю, тоже не помните?
Отцу стыдно признаться, что и по геометрии он уже ничего не помнит.
- Некогда мне, - заворчал он. - Видишь - занят. Сам учи…
- Да, вам хорошо говорить «сам учи». Водки напьетесь, а потом ничего показать не можете…
- Балбес! - вспылил отец. - Когда я учился, мне никто не показывал. А если ты еще раз дерзость скажешь - я тебе уши оборву, свинья!
Надувшись, отец пошел в столовую. Там сердито сказал жене:
- Ванька-то наш отстал, а теперь бьется, как рыба об лед. По-гречески - ни в зуб.
- А ты бы поменьше пил, - тихо и осторожно сказала жена. - Лучше бы за эти деньги репетитора взял.
- «Репетитора»! - передразнил отец. - А два месяца за квартиру не плачено - это как? Ничего? А Верка без ботинок, а Ольга без чулок - это тоже тебе ничего? Эх, вы!
Он походил еще по комнате, потом исчез в прихожей и оттуда крикнул:
- К ужину меня не ждите. Я пошел…
- Опять в клуб?
- Какой там клуб. На службу. На вечерние занятия… Разве на одно жалованье проживешь?
Надел порыжевшее пальто, сбитые калоши и ушел.
А Самоха все еще сидел над книгой.
- Нет, - печально вздохнул он, - придется завтра содрать у кого-нибудь и задачу, и перевод…
На другой день Афиноген Егорович снова вызвал его и сказал сухо:
- Читайте-с и переводите-с.
Самохин стал отвечать урок, но сейчас же запутался, остановился.
- Что же это вы, сударь мой, государь мой милостивый, ничего не знаете? Нехорошо-с. Стыдно-с. С-садитесь.
- Да я болел ведь, - снова с досадой напомнил Самохин, - ну и пропустил много.
- Болел? Это мне хорошо известно. Но что поделаешь? Конечно, не знать по причине болезни весьма и весьма уважительно, но не менее уважительно и по достоинству оценить ваши знания. Сожалею, но принужден поставить вам неудовлетворительную отметку. Двоечку-с. Второй год сидите. Никаких болезней не признаю-с.
Самохин с обидой посмотрел на Афиногена Егоровича. Захотелось ему сказать что-нибудь злое, грубое. Однако сдержался. Пошел и сел на место и сунул с досадой учебник в парту. Сломал пополам переплет. Но и это не облегчило. Обида росла. Надо было сделать еще что-то такое, отчего непременно стало бы легче.
Сложил губы трубочкой, чуть дунул и…
Все ученики и Афиноген Егорович остолбенели. Остолбенел и Самохин. Он испуганно зажал рот рукой и вытаращил глаза.
- Пре-лестно… - развел руками Афиноген Егорович. - Бес-подобно… И после этого вы, Самохин, будете утверждать…
Афиноген Егорович, запнулся, покраснел и вдруг взвизгнул:
- Марш из класса! Под часы! Без обеда!
Самохин поднялся, прикусил губу и стоял, готовый заплакать.
- Что же вы ждете? Хотите, чтобы вас под руки вывели? - не унимался Швабра.
Самохин пошел. У двери на секунду остановился, растерянно осмотрел на товарищей, вздохнул и оставил класс.
В коридоре, куда он вышел, было тихо, сумрачно и пустынно. На паркетном полу вырисовывались отпечатки множества ног. Кое-где валялись клочки бумажек…
Под часы Самохин не встал. Посмотрел направо, налево и медленно поплелся к уборной. Там, в суровом раздумье, он и дождался звонка.
- Злоподобная Швабра! - с горечью говорил Самохин товарищам. - Чтоб ему на том свете древние греки бока намяли. Вот назло не буду теперь учиться.
Отсидев два часа без обеда, он явился домой.
- Где пропадал? - крикнул из другой комнаты отец.
- Спевка была…
- Садись ешь… «Спевка», - вздохнула мать. - Бледный опять ты какой. Не болит ничего?
- Ничего…
Самоха поел наскоро и пошел в свою комнату. Было обидно. Едкое зло накипало на сердце.
Сел за уроки. Пропала к ученью охота, такими противными показались книги. Отодвинул брезгливо их от себя и долго бесцельно смотрел на стол. Тихо раскрыл тетрадь, вздохнул, обмакнул перо и стал сочинять стихи. Написал:
 Хоть учись, хоть не учись - 
 Даст отец головомойку, 
 Потому что Швабра мне 
 Все равно поставит двойку. 
 Если труд идет мой зря. 
 Так зачем же мне трудиться? 
 Я с сегодняшнего дня 
 Не хочу совсем учиться. 
 Не брани меня, отец, 
 Не печалься, мама, 
 Светлым дням пришел конец, 
 В моей жизни - драма. 
 В классе буду я теперь 
 Жить отчайно храбро. 
 Стал я самый лютый зверь. 
 Берегися, Швабра! 
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Прошло два дня. Самохин остыл, успокоился. Сидел на уроке и слушал, как математик Адриан Адрианович объяснял теорему.
Забрав в кулак большую пушистую бороду, математик спросил:
- Нифонтов, поняли?
- Понял…
- Повторите.
Длинный и тонкий, в коротких брючках, Нифонтов вышел к доске. Вышел и встал, как жираф у пальмы.
- Равенство треугольников, - начал он, подумал и переступил с ноги на ногу. - Треугольников… Вот возьмем треугольник А, Б, Ц…
Начертил на доске кривую, смутился, стер, начертил снова, поводил по чертежу грязным пальцем и, уронив голову, безмолвно поник.
- Ну, что же вы? - спросил учитель и выпустил из рук бороду. Борода развернулась широким веером и заслонила всю грудь.
- Если А, то есть Б, равно… То есть, виноват… Если Б…
- Эх! - не вытерпел Самохин. - Мямлишь там, топчешься, как журавль, на месте.
Учитель к нему:
- Идите-ка сами к доске.
Самохин посмотрел на него голубыми глазами, весело выбежал из-за парты, взял у Нифонтова из рук мел и - раз-два-три - доказал теорему.
- Ну вот, видите, можете же учиться, - ласково сказал математик.
- Да… Только отстал я, пропустил много, трудно теперь…
- Догоняйте. Вы способный. Я помогу. Приходите ко мне домой.
На перемене Самохину стало вновь радостно. Сказал Корягину:
- Лаблады-хабалды! Я вас, оболтусов, всех перещеголяю.
Бросились наперегонки к баку пить воду. Самохин нацедил полную кружку. Кто-то под руку - раз, кружка - бряк, и вода - по паркету.
- Ха-ха! Хо-хо! Ги-ги! Берегись! Индийский океан! Ла-Манш! Па-де-Кале!
- Кто? - подбежал надзиратель Попочка. - Кто воду разлил? - Схватил за плечо Самохина: - Ты?
Самохину весело. Решил пошутить. Спросил:
- Какую воду?
- Из бака. Не видишь?
- Эту? - показал Самохин на лужу и пожал плечами: - Разве это вода? Что вы…
И шепотом, точно хотел сообщить великую тайну:
- Это слезы… Мы сидели и тихо плакали. Целым классом наплакали…
- Нахал! Набезобразничал да еще и кривляешься, - обиделся Попочка.
- Ничего подобного, - спокойно ответил Самохин. - Я не нахал. Я весьма симпатичный.
Он прислонился спиной к стене, опустил руки по швам и сказал весело:
- Вот я уже и в углу. Хорошо?
- Ну и стой до звонка, олух.
Попочка хотел еще что-то сказать, видимо, очень едкое, злое, но в конце коридора раздался шум, и он вихрем помчался туда. Самоха за ним.
Попочка оглянулся, остановился.
Самохин посмотрел на его нафабренный чубчик и острый носик в больших очках и сказал совершенно спокойно:
- Виноват. Воду разлил не я.
- А кто?
- Она сама…
- Опять с глупостями?; - побагровел Попочка.
- Честное слово. Весь класс бежал… Воздух дрожал… Кружка покачнулась и…
У Попочки даже гнев пропал.
- И нахальный же ты, Самохин, - покачал он чубом. - Иди-ка ты от меня вон.
Блеснув очками, он добавил пророчески:
- Помни: достукаешься.
Самохин попятился, раз десять поклонился (каждый раз все ниже и ниже), потом - гоп! - и колесом в класс.
- Здрасьте, люди и бегемоты!
- Наше вам, - отвесил поклон Корягин. - Откуда прибыть изволили?
- Только что из Америки. Сидел в сильвасах, кушал пампасы, заедал льяносами, запивал прериями. Слушал птичье пение самого Попочки. Поет божественно. Однако нет ли чего покушать? В животе пусто, как у батюшки в черепе, а гудит, как африканский смерч.
- Покушать у нас нету, а вот у Амоськи…
- Что? - насторожился Самоха.
- Пряник, - тихо сказал Корягин. - Тсс… С миндалем…
- Скальпируем?
- Дзум-харбазум! - воинственно топнул ногой Корягин. - Дзум! Пошли, бледнолицый брат?
- Пш… Гуськом… По-индейски…
Сделав два заклинательных круга, «индейцы» подкрались к Амоськиной парте. Вдруг увидели: идет Амосов.
- Только троньте, только троньте! - закричал он. - Сейчас же инспектору доложу.
Самоха с Корягой переглянулись.
- Брось, не надо, - сказал Самоха. - Ну его…
Корягин грустно положил пряник на место. Амосов взял его и начал есть.
Вошел Лобанов. Увидел, сморщил крысиную мордочку, протянул руку:
- Дай кусочек.
- У меня больше нет.
Лобанов жалобно:
- Да оставь хоть чуточку.
- Нету, - повторил Амосов, - видишь, уже надкусил. Попросил бы раньше.
Самоха с Корягиным переглянулись:
- Харла-барла.
- Дзум-харбазум, - ответил Самоха и плюнул. - Ну и Коля…
- Амосик…
- Собачий носик. Пойдем, Коряга.
А тут звонок. Опять древнегреческий. Антропос - человек… Мимон, анопсин… Ну и язык, чтоб ему!
И на греческом снова всю радость точно острым ножом соскребло.
- Знать не знаю, - орал на Самохина Швабра. - Двадцать раз уже слышал, что вы два месяца проболели. Никаких отговорок. Снова вам ставлю двоечку. С хвостиком-с.
- Да позвольте, - вышел из себя Самохин, - дайте же время догнать.
- С хвостиком-с, - не унимался Швабра. И вдруг обратился к Амосову:
- Так, Коля? Так?
Амосов радостно улыбнулся.
«Ну и мимоза», - брезгливо подумал о нем Самохин. Сел, надулся и не стал больше слушать ни объяснения учителя, ни ответы учеников.
Снова всплыла, накипела обида.
После звонка подошел к Лобанову и сказал:
- Мишка, приходи к нам, давай заниматься вместе. Поможешь, а то отстал я за эти два месяца. Придешь?
- Нужен ты мне, - прищурил крысиные глазки Лобанов. - Учитель я, что ли? Найми репетитора.
Самоха посмотрел на него и отошел молча. В коридоре наткнулся на Нифонтова. Спросил:
- Слушай, ты, верста, поможешь мне с греческим, а?
- Иди к лешему. Самого от зубрежки тошнит, а тут еще с тобой возиться.
К Корягину и Медведеву Самохин не обратился. Те сами, учились на двойки. Амосова не попросил: не любил Амосова.
Пришел домой. Отец был трезвый. Самохин к нему:
- Как же быть, папа?
- Лодыря гоняешь, - недослушав, сказал отец. - Я из кожи лезу, по ночам спину гну, стараюсь лишнюю копеечку заработать, а ты двойки хватаешь. За тебя, дурака, деньги в гимназию платят.
А через несколько дней, после новой двойки, поставленной Шваброй, Самоха случайно подслушал разговор Нифонтова с Лобановым.
Нифонтов стоял за вешалкой в раздевалке и говорил:
- Швабра к Самохе придирается. Замечаешь?
- Замечаю. А за что, не знаешь?
- Не любит.
- Интересно, что будет дальше, - хихикнул Лобанов и показал острый зуб. - Швабра режет, а Самоха злится. Прямо война…
- Смешно наблюдать за ними, - оттягивая вниз штаны, ответил высокий Нифонтов.
Лобанов скосил на него глаза.
- Растешь ты, - сказал он с завистью. - Тебе бы брюки резиновые, что ли, а то, гляди, - лодыжки уже наружу. Ох, и верзила ты!
- Ладно, - огрызнулся Нифонтов, - не о том речь. Стравить бы их - Самоху со Шваброй. Была бы потеха. А?
«Вот, - думал Самохин, - им цирк, а мне… Просил помочь, а они… Еще товарищи называются…»
Грустно стало Самохе. Вышел тихо из раздевалки, пошел в класс, сел за парту, молчит… «Никто поддержать не хочет… Товарищам все равно, отцу все равно… Все равнодушны».
- Эх!…
Взял греческий синтаксис да с размаху об стенку им хлоп!
- Вот же вам, проклятые!
Коряга вскочил, глаза выпятил:
- Что это ты? Одурел?
- Не твое дело!
Коряга мягче:
- Самохушка, что с тобой?
- Ничего… Не лезь…
Коряга к Медведеву. Отвел его в сторону, рассказал:
- С Самохиным такое творится… Греческим… об стенку… как ахнет! Честное слово. Аж страницы посыпались.
- Да ну?
Подошли вместе. Стоят, молча смотрят на друга.
- Что это ты, Самошка?
- А то! - вскочил тот. - Эх, вот увидите, вот увидите, что сроду больше учиться не буду. Плевал на всех… На Швабру, на Лобановых, на Нифонтовых, на Амосек… На вас. Ненавижу всех!
- А нас-то за что? - обиделся Корягин. - Мы-то причем?
- Тебя и Медведя - нет, - смягчился Самоха. - Вы что… Вы ничего… Убью Швабру!… Вот увидите.
- Убить бы не мешало, - сочувственно сжал кулаки Корягин, - только его, змею гремучую, не убьешь. Живуч больно.
- Тебе все смешки, - хмурясь, сказал Самоха, - а мне - во! - провел он пальцем по горлу. - Режет он меня без ножа. Не взлюбил. Вчера на улице остановил, спрашивает: «Почему-с у вас шинель-с такая старая-с?» А где я ему новую возьму? Не буду я больше уроки учить, вот и все. Пусть что хочет, то и делает. Ему выучишь, а он…
И с того дня Самохин окончательно забросил книжки.
Адриан Адрианович, любивший Самохина за его способности к математике, спросил однажды:
- Что же это вы, братец мой, начали было хорошо учиться, а теперь снова лентяем стали? А?
- А у меня и по-гречески и по-русски сплошные двойки, - опустив голову, ответил Самохин.
- При чем тут греческий? Я вас про математику спрашиваю.
- Все равно. Раз по-гречески и по-русски два, пусть уж по всем будет два.
А товарищам говорил:
- Пусть выгонят, пусть на костре сожгут, а Швабре не покорюсь и учиться не буду.
Правда, сделал как-то Самоха еще одну-другую попытку подтянуться, взяться за книги, но из этого уже ничего не вышло. В конце концов махнул он на все рукой и повесил над своей партой такую надпись:

«ИВАН САМОХИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ ПИНКЕРТОНА. СЫСК И РОЗЫСК»

Надписи не повезло. Ее быстро уничтожил Попочка. Тогда. Самоха повесил такую:

«ГАДАЛКА - ИВАН САМОХИН. ЦЕНА - 1 КОПЕЙКА»

Народ повалил сразу. Пришлось установить очередь. Даже Коля Амосов достал копейку, зажал в кулак и стал в хвост.
Предсказания были гениальные. Сережке Корягину Самоха предсказал так:
 Запомни, что вещие сны мне даны, - 
 Папаша даст дерку и спустит штаны. 
Медведеву предсказание было иного рода:
- Никогда не путешествуй, - строго сказал Самохин. - У тебя звезда никудышная. Беда будет, если поедешь.
Медведев вспомнил и сразу порозовел, точно с мороза явился. Смущенно положил на парту копейку и пошел неуклюже.
Вслед ему - хохот:
- Робинзон! Колумб! Куда?
- А ну вас… - И увальнем завернул за дверь.
А дело было так. В прошлом году собрался он в Америку. Добежал до… вокзала. А на вокзале - мать. Отдула зонтиком, посадила на извозчика - и домой. Привезла и говорит:
- Выворачивай карманы.
Медведев вывернул. Выпал билет до ближайшей станции.
- Дурак, - покачала головой мать, - а как бы ты дальше ехал?
- Охотился бы, - насупился Медведев и вытащил из-за сапога старый пистолет с одной пулей.
Мать вздохнула и сказала грустно:
- Не знала я, что ты такой осел…
Медведев обиделся.
- Ничего не понимаете, - пробурчал он, - а я много читал.
- Вижу. Снимай сапоги.
Медведев снял.
- Садись и учи уроки.
Тут Медведев не выдержал. Заплакал…
А Нифонтову Самоха сказал так:
- Растешь ты, как пальма. Настоящая мачта. Соорудят вокруг тебя винтовую лестницу и гуськом по ней на Марс… Парень ты ничего, только высокий слишком. Тебе бы на голову солнце поставить. Предсказываю: жизнь будет твоя неудобная. Еще подрастешь - будет трудно тебе. Под прямым углом согнешься - Швабре в живот головой упрешься. А вообще в люди выйдешь. По всему видать. Хоть и длинный, а гнучий. Директор любит… Чего еще надо? Живи спокойно, не пропадешь. Давай копейку.
- Язык у тебя… - обиделся Нифонтов. - Копейку на, а в рыло когда-нибудь тоже получишь.
Самохин посмотрел на товарищей, прищурил голубые глаза и сказал:
- Принесите лестницу. Полезу на Нифонтова. Авось, завтра к вечеру до его башки доберусь.
- Ловко! - засмеялись кругом.
- Не тяни, Самоха, - сказал кто-то, - тут очередь большая. Кто там следующий?
Следующим был Амосов. Он подошел с таким видом, точно делал Самохину величайшее одолжение:
- Ну, гадай, гадалочка. Хи-хи…
- А! И ты? - улыбнулся Самохин. - А не боишься в будущее заглянуть? Впрочем… Ну, слушай, Коля.
Все столпились. Каждому было интересно, что скажет Самоха Амосову.
- Ну, Колечка, - сказал Самохин, - прежде всего давай копейку, а то потом с тебя ищи-свищи.
- Не беспокойся, - надулся Амосов. - Я не какой-нибудь жулик.
- В том-то и дело, что человекус ты ненадежный. Ну, шут с тобой, слушай! Выйдет из тебя, Коля, самый пышный генерал. Да… Орденов у тебя, Коля, будет больше, чем у нашего Бобика блошек. Ей-ей. Ты не думай, что я шучу. Будешь ты, Коля, важный-важный и… противный-противный…
- Глупо. Ты не болтай чепуху.
- Ну, уж это я, брат, не знаю. Видимо, так тебе на роду написано. Сейчас ты, правда, очень хороший, только бить тебя, подхалима, некому…
- Какой я…
- Да ты погоди, не перебивай. Не порть гадание. Думаешь, легко предсказывать? Слушай. Вот когда ты будешь генералом, придет к тебе один человек, вроде меня, и скажет: «Ваше превосходительство…»
Ты пузо выпятишь и спросишь: «Чего вам надо, такой-сякой?»
А человек, который придет, как ахнет тебя по башке. Честное слово, Коля, так будет. Ты не обижайся.
- И что? - насторожился Амосов.
- И побежит от тебя. Ты - за ним. Он - от тебя. Ты - за ним, он - от тебя. Наконец ты его догонишь. Только догонишь, а он опять тебя, - бац! После этого тебе, Коля, дадут ленту через плечо, и будешь ты самый… разгенерал. А умрешь ты, Коля, от обжорства, от миндальных пряников. Вот и все.
- Дурак ты, - сказал Амосов. - Ничего не мог умней: придумать.
И пошел, надувшись. Самоха вслед:
- Эй, а копейку?
- Не дам. Нарочно не дам. Мне не жалко, а не дам, потому что нахал ты, - ответил Амосов. - Вот, гляди…
С этими словами он подошел к окну, влез на подоконник, открыл форточку и, показав всем копейку, выбросил ее на улицу.
- Ошалел? - удивился кто-то.
- Судьба не понравилась, - покачал головой Медведев. - Конечно, обидно: генерал - а тебя бац да бац.
- А что, - вдруг серьезно сказал Корягин, - недавно в одного губернатора стреляли, а уж на что, кажется, генерал важный. Революционерка одна. Как бахнула! Только плохо прицелилась. Не убила…
- А слыхали? - спросил кто-то. - В городе обыски были…
- Кого же искали?
- Не знаю. Говорят, кого-то из рабочих арестовали.
- За что?
- За что арестовывают, разве не знаешь?
- Политических?
- Ну, конечно…
- Так им и надо, - спрыгнул с парты Бух. Обтирая накрахмаленным платком ботинки, он продолжал с видом знатока: - Они против царя идут. Разве можно против царя?
- Ну, ясно. Особенно тебе без царя будет скучно, - заметил Корягин.
- Мне?
- А то кому же? Думаешь, я не знаю, кто твой папочка? Полиция - она всегда против рабочих.
- А ты за кого?
- Отстань. Чего привязался? - огрызнулся Корягин и, подмигнув Самохину, сказал: - Пошли, Ванька. Брось гадание. Надоело. Пойдем, расскажу что-то.
Компания расстроилась.
Бух пошел искать Амосова. За Бухом - Нифонтов.
Коряга, Самоха и Медведев пошли секретничать в раздевалку.
Лобанов остался в классе. Не знал, за кем пойти. Сморщил острую мордочку и, как мышонок, понюхал воздух…



 ПРО АМОСОВА, ВДОВУ И ПЕТУХА 


- Будили?
- Уже два раза. Не встают, - отвечает горничная.
- Ах, боже мой, боже мой! - волнуется Колина мама. - Каждый день одно и то же.
И она спешит в спальню:
- Коля! Коля! Что ж ты не встаешь? Опоздаешь… Вставай, мальчик.
- Мм… - мычит Коля. - Отстаньте вы от меня, ради бога.
- Варя, где его брюки? Подайте ему брюки.
- Да я уже подавала, а они брыкаются.
- Ха-ха-ха! - гогочет из-под одеяла Коля. - Кто это «они»! Брюки брыкаются? Смотри - опять сапоги плохо вычистила. Ручки свои жалеешь.
- Да уж одевайтесь, барчук, что вы в самом деле… В класс опоздаете.
- Не твое дело… Давай умываться… Опять вода холодная. Сто раз одно и то же тебе говорить…
- Коля, чай остынет.
- Сейчас. Не мешайте…
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
 Стояла долго на дворе… 
Плотно позавтракав, Коля надевает шинель, блестящие калоши, фуражку с новеньким гербом и идет в гимназию.
Как- то, шагах в сорока от гимназии, Коля увидел Швабру. Отделился от товарищей и пошел один. Натянув потуже перчатку, взялся за лакированный козырек, высоко приподнял напружиненную фуражку и сказал вкрадчиво:
- Доброе утро, Афиноген Егорович!
А подойдя ближе, еще раз:
- Доброе утро!
Швабра любезно приложил к козырьку два пальца и молча кивнул головой.
Подошел Самохин с приятелями. Копируя Колю, Самоха еще выше поднял фуражку и еще вкрадчивей произнес:
- Уброе дотро.
- Что? - не расслышал Швабра.
- Уброе дотро, - еще раз повторил Самохин и важно прошел в ворота. За ним, спеша и толкая друг друга, Медведев, Коряга и остальные.
Ввалились гурьбой в раздевалку и дали волю себе - хохочут:
- Ну и Самоха! Ну и выдумал! Ха-ха-ха!
С шумом, топотом двинулись в класс.
Амосов и еще несколько гимназистов сидели уже, склонившись над книгой. Заткнув пальцами уши, Амосов в сотый раз долбил давно уже выученное наизусть.
Корягин подошел к доске и стал рисовать. Нарисовал смешную картинку: огромную кафедру, а перед ней на коленях малюсенького гимназиста. Гимназист выпятил на аршин губы и почтительно целовал край кафедры. Внизу подпись: «Верноподданный Коля».
Самохин исправил подпись, переделав ее в стихи:
 Верноподданный стоит Амосик, 
 Перед кафедрой склонивши носик, 
 Молит Шваброчку: «Полюби деточку, 
 Самую лучшую поставь отметочку». 
Доску обступило человек пятнадцать. Толкали друг друга, острили, фыркали, по очереди добавляли к рисунку маленькие, но существенные подробности. Лобанов сел на корточки и, хихикая, дорисовал капающую с губы слюнку и тут же аккуратненько подписал: «Ах, как вкусно!»
- А ну, отойди, крыса, - сказал Медведев, - дай и я что-нибудь изображу.
И вывел своей неуклюжей лапой огромную букву «Ш», окруженную колами и двойками. Плюнул на пальцы, испачканные мелом, обтер их об штаны и пояснил:
- Это фамильный герб Швабры.
Веселье росло. Прибывали все новые зрители. Даже из соседнего класса прибежали на шум и смех. Лишь Амосов по-прежнему сидел, погруженный в латынь, и беззвучно шевелил губами:
- Видуа анцилляс суас…
Вдруг, как выстрел:
- По местам! Элефантус топает!
Миг - и все за партами.
Мягко ступая широченнейшими штиблетами, вошел латинист Павел Петрович Тепленький, по прозванию Элефантус [2] .
Лысый, с огромным мясистым носом, Элефантус мог заслонить собой трех гимназистов сразу.
Взобравшись на кафедру, он раздвинул полы непомерно широкого сюртука и грузно опустился на стул.
Стул заскрипел…
Достав не совсем чистый платок, Элефантус обтер жирную лысину, высморкался и протрубил мягко:
- Дежурный кто? Задано что?
- Наизусть басня про вдову и петуха, - отчеканил кто-то.
- Ага…
От этого «ага» с кафедры спорхнула бабочкой промокашка. Амосов сейчас же поднял ее и почтительно положил на место.
- Так, - осторожно придерживая промокашку, сказал латинист и встал.
Сойдя с кафедры, он посмотрел на доску и спросил удивленно:
- Чье художество?
Тут только спохватились, что второпях забыли стереть корягинское произведение. Лобанов вскочил, схватился за тряпку, сказал растерянно:
- Это так… Ничего…
- Позвольте-позвольте, - забасил Элефантус. - Что же это, собственно говоря, должно изображать?
- Не знаю, - пытаясь заслонить доску, юлил Лобанов. - Это так, вообще…
- Спросите Амосова, - подсказал кто-то.
Элефантус тщательно рассмотрел нарисованное, прочитал стишки.
- Да тут про Амосова же и написано, - сказал он.
- Как - про меня? - вскочил Коля и, разобрав, в чем дело, покраснел, надул губы.
- Я инспектору доложу, - сказал он. - Какое они имеют право?
- Сотрите, - строго приказал Элефантус. - Нетактично так смеяться над товарищем.
- А там еще и буква «ша» нарисована, - осторожно заметили с последней парты.
- Какое «ша»?
Корягин моргнул Лобанову:
- Сотри, мышонок!
А Лобанов уже возил по доске тряпкой, но, как нарочно, не в том месте, где надо.
Элефантус еще раз глянул на доску и догадался. Понял, что за буква «ша», понял, что это намек на Швабру.
- Сотрите! - еще раз громко приказал он.
Лобанов вздрогнул. Жирно плюнул на доску и ну растирать ее грязной тряпкой.
Элефантус пыхтел и думал: «Молокососы! Позволяют себе этакие насмешки над учителями. Чего доброго, когда-нибудь и мне устроят подобную штуку. А впрочем, - пожал он плечами, - и поделом, так Афиногену Егоровичу и надо. Пусть не подсиживает меня по службе».
Видя, что шум в классе не унимается, Элефантус повернулся к ученикам и сказал коротко, точно уронил гирю:
- Баста!
И сразу стихло.
Начался урок.
Элефантус вызывал одного за другим к доске и, страдая от одышки и надоевших латинских слов, сонно выслушивал ответы гимназистов, нехотя поправлял ошибки и с нетерпением ждал звонка. Будет большая перемена. На перемене он выпьет в учительской стакан чаю, потом даст еще два урока в других классах и отправится домой обедать. После обеда соснет часа два. Вечером пойдет в клуб поиграть в картишки.
А Нифонтов все еще надоедливо гудит над ухом, жужжит, как муха, сонно и монотонно читая басню:
- Видуа анцилляс суас…
Скучно Элефантусу. Скучно и всему классу.
Самоха вытянул ноги и вдруг зевнул. Зевнул и Корягин.
За Корягиным широко раскрыл рот Алешка Медведев, за ним Бух, и пошла зевота гулять по партам.
«Смотри, пожалуйста, как забавно, - заинтересовался Самохин и нарочно зевнул еще раз. Зевнул и видит: Корягин опять прикрывает осторожненько рот рукой и не может совладать с челюстями. - А кафедра? Почему кафедра не зевает? На каком основании?»
И уставился на латиниста. Но Элефантус сидел как каменный.
«Уж если этот зевнет, так дверь распахнется, как в бурю», - улыбнулся Самохин и живо послал две записки: одну Коряге, другую Медведеву. Обоим написал следующее: «Держу пари. Если заставлю зевнуть Элефантуса - буду всю перемену на вас кататься, а нет - буду вашим конем».
Получил ответ: «Согласны. Пробуй».
Самоха уперся локтями в парту и уставился на латиниста. Долго ждал, пока встретятся глазами. Наконец дождался и осторожно зевнул.
Не подействовало.
Зевнул вторично… У Элефантуса дрогнула челюсть…
«Клюет!» - обрадовался Самохин и зевнул во весь рот.
Элефантус мотнул головой, сжал плотно губы и отвернулся, Тогда Самохин поднялся и спросил:
- Павел Петрович, а как перевести с латинского «котидие экс сомнэ»?
- Экс сомнэ, - начал было латинист, но не договорил, ухватился пальцами за край кафедры и перекосил от зевоты рот.
- Есть! - победоносно подмигнул Самохин друзьям. - Готово!
У Элефантуса даже затылок порозовел от злости. Теперь он понял, какую штуку сыграли с ним.
Решил отомстить. Загудел органом:
- Идите отвечать, Самохин!
Но Самохин сегодня в ударе. Сразу сообразил, что и как.
- Иду, - сказал он весело.
А сам ни с места.
- Что же вы?
- Сейчас… Нога в парте застряла, и, кроме того, сапог еще…
Выбрался и, хромая, медленно пошел к кафедре. Откашлялся и начал:
- Видуа эт галлюс - вдова и петух. Басня. Кроме того, задано по латыни наизусть. Гм… Перевести на русский язык. На русский язык задано перевести устно. Кроме того, задано уметь сделать правильный синтаксический и… и… грамматический разбор басни, выписать все латинские слова и, кроме того, их значение. Видуа - вдова. Галлюс - петух. Я выучил басню наизусть и, кроме того, перевел ее. Слова выписал все в тетрадку. Сейчас я вам покажу ее.
И, снова хромая, поплелся к парте. В парте умышленно долго рылся, копался в ранце.
- Не надо, - сказал Элефантус. - Идите отвечать, тетрадь покажете после.
Но Самоха не дурак. Он делал все, чтобы оттянуть время. Авось, зазвенит звонок, и тогда - спасение. А отвечать? Как отвечать, когда он ни одной строчки наизусть не знает?
- Сейчас-сейчас, - говорил он, - честное слово, тетрадь только что тут лежала. Кто взял тетрадь? - грозно спросил Самохин.
Корягин знал, что никакой тетради у Самохина нет и не было, но, желая поддержать друга, сказал суетливо:
- Да ты ее в книгу положил.
- Верно! - ударил себя по лбу Самохин. - И, кроме того, я книгу положил в ранец. Вот спасибо тебе, что напомнил.
Элефантус потерял терпение.
- Бросьте ваши дурацкие поиски, - приказал он. - Я кому говорю?
Самохин понял, что больше ничем времени не выиграешь, потоптался еще секунду и медленно пошел к доске. Сделал строгое лицо, пожевал губами и начал:
- Видуа эт галлюс. Вдова и петух. Басня. Видуа - вдова, галлюс - петух. И, кроме того…
И таки дождался, нахал, звонка.
- Спрошу в другой раз, - угрожающе сказал Элефантус. - Дылда ты, а не гимназист. Азинус! [3] 
А Самохин окончательно обнаглел.
- Одну минутку, - сказал он. - Я вам сейчас все басню отвечу. Видуа эт галлюс. И, кроме того…
Но в классе уже поднялся шум, распахнули дверь. Из коридора ворвались голоса и смех. Элефантус надулся и мягко, и тяжко зашагал в учительскую.
А Самохин как стоял, так и остался стоять у кафедры. Расшаркиваясь перед ней, он кривлялся и лопотал:
- Видуа эт галлюс. Вдова и петух. Басня. И, кроме того, харла-барла!
- Дзум-бала! - вырос перед ним Корягин.
Самохин посмотрел на него и сказал строго:
- Лошадь, а разговариваешь. Не имеешь права. Пари забыл? А где буланый?
- И-го-го… - заржал Медведев. И-го-го… - И стал рыть «копытами» землю.
- То-то, не спорьте.
Осмотрев «коней», похлопав их по шее, Самохин отвел Медведева под «уздцы» в угол и приказал:
- Стой и жри овес, а будет муха бить - хвостом отмахивайся.
А на Корягина - гоп! Пришпорил и поехал верхом.
Корягин был честный конь. Шел иноходцем: грудь вперед, шея дугой, голова грациозно в сторону, а «подковами» - цок-цок!
Заржал, выскочил в коридор - и прямо на батюшку.
Батюшка:
- Господи!
А Самоха, точно не видя его:
- По-бе-ре-гись!
И рысью по коридору.



 У МАТЕМАТИКА 


- Мне хотя бы по математике не отставать, - помечтал Самохин.
- А ты сходил бы к Адриану Адриановичу, - посоветовал Корягин. - Адриан Адрианович хоть и сердитый, а справедливый. Он же сам тебя звал. Иди, чего боишься?
- Схожу, - угрюмо ответил Самоха. - Математику я люблю. В начале прошлого года я по геометрии лучше всех шел. Адриан Адрианович пятерки ставил. Да что, когда по математике пятерки, а по остальным двойки? Все равно на второй год оставили.
Часов в шесть вечера Самохин пришел к Адриану Адриановичу:
- Можно войти?
- А, это ты, - спокойно встретил его математик. - Входи. Ну что, за ум хочешь взяться? Садись сюда. Ну какие твои горести? Отстал? Но ведь ты второй год сидишь. В прошлом же году проходил это?
- В прошлом году… - опустил глаза Самохин, - я это тоже пропустил.
- Так-так… Ну что ж, давай позанимаемся.
Адриан Адрианович сел рядом с Самохиным и стал разглаживать свою огромную бороду.
- По-гречески у тебя все-таки колы, - сказал он вдруг, - и по-русски тоже. А? С этим как будешь?
Самохин вздохнул, посмотрел в глаза Адриану Адриановичу, набрался было решимости, хотел сказать: «Да что, придирается ко мне Афиноген Егорович», но в последнюю минуту потерял храбрость и потупился.
Адриан Адрианович встал и зашагал из угла в угол. Вдруг остановился среди комнаты и сказал сердито:
- Всегда у тебя другие виноваты. Впрочем… А ты скажи, почему это Афиноген Егорович к тебе так? А?
Самохин даже привстал. Такого вопроса он не ожидал.
- Я… Я… - сказал он, - не знаю… Он давно так. Весь класс спросите.
- Да я не класс, а тебя спрашиваю, - пряча в бороду улыбку, сказал Адриан Адрианович. - Впрочем, я сам знаю. Я, брат, когда был студентом, тоже в немилости был. Да ты сядь, чего встал, - меняя вдруг тон, сурово сказал Адриан Адрианович. - Приучили вас навытяжку…
Сказал и, вдруг резко повернувшись, ушел в другую комнату. Самохин продолжал стоять у стола и растерянно глядел на дверь, за которой скрылся Адриан Адрианович. Еще никогда он так не говорил с ним. Ничего как будто особенного и не сказал, а было ясно, что он, Адриан Адрианович, на его, на Самохина, стороне, что он против этого противного Швабры, а может быть, и против всей гимназии - и директора, и батюшки, и Амосова.
«Расскажу Коряге», - подумал Самохин. А Адриан Адрианович в соседней комнате продолжал ходить из угла в угол. Ходил и сердился.
«Откровенничаю, - думал он, - с этим мальчишкой… А мальчишка способный… Лентяй только… Математик из него вышел бы замечательный…»
Вдруг он резко открыл буфет и налил себе рюмку водки. Выпил и обтер рукой усы. Поставил графин на место, подумал, налил еще рюмку и снова выпил. Потом покосился на дверь, кашлянул и, зажав в кулак бороду, медленно пошел к Самохину.
Сели.
Самохин слушал объяснения Адриана Адриановича, пытался сосредоточиться, но мысли его разбегались. Отвлекли новые, как бывает в чужой квартире, предметы. Бронзовый слон-пепельница маячил перед глазами. Хобот у слона был победоносно закинут вверх, и казалось - слон вот-вот затрубит. На стене монотонно постукивали часы.
- Эка, - сказал математик, - рассеянная у тебя натура. Не умеешь себя в руки взять, сосредоточиться. Чучело ты гороховое.
«Чучело гороховое» он произнес так ласково, что Самохин сразу обмяк, и Адриан Адрианович вдруг стал таким своим и близким, что не надо было уже смотреть на слона, на качающийся часовой маятник. Все стало давно знакомым, обычным, и уже ничто не отвлекало внимания от слов учителя. Самохин ближе придвинул стул и даже уперся об него коленом.
- Ну-ну, сиди как следует, - грубовато одернул его математик, но если бы Самохин заглянул ему в глаза, он заметил бы в них много ласки и искреннего участия. - Повтори, - строго сказал математик, - расскажи своими словами все, что я тебе объяснил.
Самохин ожил. Доказывал теорему за теоремой. Адриан Адрианович слушал и покачивал пышной бородой.
- Постой-постой, - вдруг сказал он. - А ты про жизнь великих математиков что-нибудь знаешь?
- Про Архимеда мы учили по истории. О том, как его убили. Убийца занес над ним меч, а он сказал: «Осторожней, не спутай мои чертежи».
- И это все, что ты знаешь?
- Все, - ответил Самохин.
- Мало. А про великих астрономов? Про изобретателей машин? Про физиков? Про Уатта что-нибудь знаешь? Про Фарадея? И вообще, что ты читаешь?
- Я Майн Рида читал… Я…
Адриан Адрианович зашагал по комнате. Вдруг остановился против Самохина и выпалил:
- Эх ты, ученик губернской классической гимназии. В каком году родился Гай Юлий Цезарь? А? Не знаешь? А в каких он сандалиях ходил, не знаешь? А в какую он тогу кутался, не знаешь? А у подножия чьей статуи испустил он свой дух, не знаешь? Ни черта ты, братец мой, не знаешь. Сядь. Единицу тебе, остолопу.
И вдруг Адриан Адрианович разразился хохотом. Самохин растерянно смотрел на него и не знал, как отнестись к словам учителя. Шутит он или говорит серьезно? И, поймав в глазах его лукавые искорки, посмелел и сам засмеялся тихо.
- Мы еще и про Ксантиппу учили, - выпалил Самоха. - Честное слово. Она была женой философа Сократа и облила его помоями.
И вдруг смело:
- Адриан Адрианович, а к чему нам все это нужно знать? Это что, очень важно?
- А ты как думаешь?
- Я? Я думаю, что… Я не знаю.
- Знать все надо, кроме чепухи, - уклончиво ответил Адриан Адрианович. - Историю знать надо, но только не про Ксантиппу и не про помои. И латинский знать надо. Все знать надо. Знания - сила. Это ты пойми. Математику, физику учи… На русский язык налегай хорошенько.
- А закон божий? - осмелел Самоха. - У нас вот некоторые говорят, что…
- Ну? - с любопытством уставился на Самохина математик. - Ну, чего ж ты умолк?
Самохин оробел, повторил тихо:
- Говорят, что…
- Говорят, говорят, - перебил математик. - Учить надо закон божий, а то батюшка двойку поставит… И без обеда вставит… У тебя родители-то верующие?
- Верующие, - неуверенно ответил Самохин.
- Ну вот то-то. Это тебе еще рано знать. Иди домой. Повтори все, что мы прошли с тобой.
Самохин взял фуражку, покосился на сломанный герб и, собрав книги, сказал учителю:
- Спасибо вам, Адриан Адрианович, я все хорошо выучу. Я люблю математику.
- Люби, люби себе на здоровье. А вот я тебе еще дам интересную книжку. Тут, брат, головоломнейшие задачки. Посиди-ка, помозгуй над ними. Хочешь?
- Хочу.
- А чаю хочешь?
Самохин опешил. Ласковость Адриана Адриановича положительно обескуражила его.
- Нет, спасибо, - сказал он. - Я побегу.
А сам подумал: «Как странно: учитель, а добрый… Впрочем, в классе он не такой…»
Адриан Адрианович молча проводил Самохина и, вернувшись к письменному столу, долго смотрел на бронзового слона. Потом медленно повернулся и тихо пошел к буфету. Налил рюмку водки, долго разглядывал ее и задумался…
- Калечим детей и за это жалованье еще получаем, - буркнул он сердито. - Ну что ж, такой век… За ваше здоровье, господин министр народного просвещения! - крикнул он зло. - За вашу плодотворную деятельность, ваше превосходительство!



 КОЛЯ ДОМА 


Подошла зима.
Каждый день после обеда Варя приносила в кабинет большую пуховую подушку, и Колин папа ложился отдыхать на диване. Спал до глубоких сумерек.
Мама обычно сидела в эти часы у окна в гостиной. Немножко читала, немножко смотрела на прохожих, хандрила и жаловалась на головную боль.
Коля бегал около дома на новеньких никелированных коньках.
Кухарка Даниловна мыла посуду, а горничная Варя вытирала ее полотенцем.
Дальше угловой тумбы Коля обычно не совершал своих рейсов. На противоположном углу в приплюснутом домишке за обшарпанной и обмызганной дверью помещался лудильщик Ибрагим. В закопченной каморке среди самоваров, примусов и кастрюль у Ибрагима работал тринадцатилетний Степан Лазарчук, известный на весь квартал как Степка Медный Хрящ.
Хрящ - гроза… Коля это знал.
Вот почему он и не отваживался сунуть нос дальше тумбы, вот почему никогда не ходил мимо Ибрагимовой мастерской.
Завидев Хряща, Коля обычно хватал с земли ком снега и быстро улепетывал к своей калитке. У калитки грозил Хрящу и ждал. Если Хрящ направлялся к нему, Коля неуклюже швырял снежком. Снежок, как правило, не долетал до противника шагов на сорок и влипал либо в дерево, либо в телеграфный столб. Если Хрящ продолжал наступление, Коля поспешно захлопывал калитку, дрожащей рукой защелкивал ее на задвижку и осторожно посматривал в щель.
Если Хрящ подходил совсем близко, Коля складывал ладонь трубочкой и громко кричал дворнику:
- Василий! Этот мальчишка опять здесь. Ловите его.
Василий делал вид, что не слышит. Надоело ему это. А если Коля подбегал к нему и говорил прямо в лицо:
- Поймайте его, Василий, я вас прошу, - тогда он брал метлу и нехотя шел к калитке. Грозя Хрящу, орал:
- Опять ты, чумазый, хулиганишь? Гляди, оборву уши!
Хрящ выжидал, когда Коля выглянет из-за широкой спины Василия, и, улучив момент, без промаха бил его снежком в новенькую натопорщенную фуражку.
Василий бросался ловить Хряща. Хрящ исчезал, как дым, а Коля отряхивал с фуражки снег и любовно обтирал локтем блестящий герб.
Все это с точностью повторилось и нынче.
Коля выругал Василия дураком и пошел в комнаты.
Папа еще не проснулся. В гостиной зажгли лампу. Мама стояла перед высоким зеркалом и поправляла прическу.
Коля поднял глаза на часы и поморщился. До прихода репетитора оставалось всего двадцать минут.
Пошел на кухню. Приоткрыл дверь и пискнул:
- Варвара у самовара!
Варя оглянулась, нахмурилась, но ничего не сказала.
Коля снова:
- Варвара у самовара!
- Барчук, не лезьте, мамаше пожалуюсь, - погрозила Варя. - Закройте дверь.
Коля опять:
- Варвара-красавица сама себе нравится!
Видя, что та не обращает на него внимания, надулся.
- Кривобокая! - крикнул он.
Мама услышала из гостиной:
- Коля, что ты там шалишь?
- Ага, - сказала Варя, - вот будет вам. Коля ушел.
- Что у вас тут? - войдя в кухню, строго спросила мама.
Варя молчала. Знала: все равно ей не поверят, поверят Коле.
- Вы это, пожалуйста, прекратите, - обиженно сказала мама.» - Не нервируйте мальчика.
«Мальчик… Скоро маму перерастет», - с досадой подумала Варя и продолжала молча вытирать тарелки.
Мама поправила на платье брошку, вернулась в гостиную. Села за рояль, потрогала клавиши и запела вполголоса:
 Не искушай меня без нужды… 
Недопев, встала, еще раз покосилась на зеркало и бросила в кабинет:
- Алексис! Пора вставать.
- М-ма… - раздалось из кабинета. - Сейчас…
В передней нежно прозвенел звонок.
Пудря нос, мама крикнула:
- Варвара, звонят!
Варя пошла и открыла дверь. Вошел репетитор, гимназист седьмого класса Лебедев Петр.
Конфузясь Вари, Лебедев поспешно скинул свою поношенную шинель, худые калоши, поправил шевелюру, одернул по семилетней привычке суконную косоворотку и ступил на ковер в гостиную.
- Коля, - сказала мама, - Пьер пришел.
Лебедев терпеть не мог, когда его называли. Пьером. Впрочем, кроме Колиной мамы, никто его так не называл.
Явился Коля.
- Стихи из Пушкина на завтра, - сказал он не поздоровавшись, - и две задачи по алгебре.
- Решили? - спросил Лебедев.
- Нет. С вами вместе решу.
Сели заниматься. Из кабинета прошел заспанный папа. Лебедев приподнялся из-за стола.
- Сидите, сидите, молодой человек, - покровительственным жестом остановил его папа.
Лебедев сел, сказал Коле:
- Давайте задачи.
- Не хочу задачи, сначала хочу стихи, - упрямо сказал Коля. - Стихи-хи-хи…
- Николай, не дурачься! - заметил из соседней комнаты папа. - Вы с ним, мосье Лебедев, построже.
Коля показал в сторону папиной двери язык. Лебедев покачал головой.
- Нехорошо! - сказал он.
Коля тихо, чтобы не слышал папа:
- Ваше дело учить, а не воспитывать. Вам не за то деньги платят.
Лебедев вспыхнул. Так бы и съездил по физиономии заносчивого барчука, но… молнией пронеслось в голове: «Инспектору нажалуются, за репетиторство не заплатят, дома мать больная…», и промолчал.
- Вот, - сказал Коля, - стихи из Пушкина.
- Хорошо. Давайте книгу.
- Да я уже наизусть знаю. Стихи были заданы два дня назад.
И Коля начал:
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
Прочитал без запинки.
- Разберем, - сказал Лебедев. - «В тот год осенняя погода…» Где подлежащее?
- Постойте, - перебил Коля. - Я еще раз прочитаю наизусть. Можно?
Лебедев терпеливо выслушал.
- Хорошо, - сказал он. - Знаете твердо. Так где же подлежащее?
- Погода.
- Сказуемое?
- Стояла.
- Расскажите своими словами, о чем говорится в стихотворении.
- О погоде.
Лебедев пожал плечами.
- Какое время года описывается в стихах?
- Осень.
- Как же осень, когда в стихах говорится: «зимы ждала, ждала природа».
- Но ждала-то она ее осенью?
- Мало ли что.
Лебедев стал объяснять Коле, что стихи о зиме.
- Погодите, - сказал Коля. - Сейчас запомню. О зиме, о зиме, о зиме… Зима… Зима… Зима… Запомнил.
- Мало запомнить, надо понять, - стал раздражаться Лебедев. - «На стеклах легкие узоры». Что это значит?
Коля ответил:
- От мороза.
- Правильно.
- Хорошо, - сказал Коля. - От мороза, от мороза, от мороза. Запомнил. Стихи о зиме, о зиме, о зиме… Узоры от мороза, от мороза, от мороза. Теперь знаю, не собьюсь.
- Почему вы все долбите наизусть? - уже не скрывая раздражения, сказал Лебедев. - Надо же и головой соображать немножко.
- Мне так удобней, - ответил Коля. - Так я лучше уроки знаю.
«Ну и черт с тобой», - решил Лебедев. С досадой захлопнул книгу.
- Давайте алгебру.
Тут уж с зубрежкой было трудней. Коля пыхтел, краснел, морщил лоб.
А когда Лебедев ушел, Коля достал тетрадь, где уже набело были написаны решенные с репетитором задачи, и на всякий случай, для собственного успокоения, немножечко подолбил их по тетрадочке наизусть.
- А плюс Б минус Ц… равно… А, Б…
И так много раз, пока заснул.
А папа отложил в сторону газету и сказал маме:
- Завтра я выступаю в суде. (Папа был прокурор). Завтра я расправлюсь с этими агитаторами. Подумай, до какой дошли дерзости. Требуют! Рабочий день им сократи, штрафы им отмени…
- Алексис, - равнодушно перебила его мама, - а ведь наш Коля скоро именинник. Надо ему подарить что-нибудь хорошенькое. Что бы подарить? А?
- Да… Хорошо… Но я не о том. Пойми, я не зверь, я не против того, чтобы кое-что дать рабочему. Почему иногда не дать? Почему несколько не улучшить его жизнь? Но проси, а не требуй! Иди к хозяину и проси. А они что? Стачку затеяли, на заводе шум-гвалт подняли, в администрацию камнями швыряют. Укрывают подстрекателей. Это безобразие. Дикость. Беспорядки!
- Как это скучно, - зевнула мама. - Сколько же человек под судом?
- Трое. Двое рабочих и один без определенных занятий. Этакий весьма подозрительный тип!… Профессиональный подстрекатель!…
- Подстрекатель? - удивилась мама. - Разве есть такая профессия?
- Есть, - сердито встал из-за стола папа. - К сожалению, есть. Ссылают их туда (папа показал за окно, в темную ночь), а они бегут оттуда и снова за свое, за возмутительные прокламации, за стачки… Подпольные типографии устраивают…
- Боже мой, - сказала мама. - Какой ужас… Варя! - крикнула она. - Не забудьте завтра купить апельсинов к чаю.
Вздохнула и встала.
- Поздно, - сказала она. - Спокойной ночи, Алексис. Я пойду.
Вскоре все в доме уснули…
Не спал лишь папа. Он в своем кабинете. Сидит и внимательно перелистывает бумаги. Он готовится. Завтра надо энергично выступить в суде: быть твердым и говорить красиво. «Надо упечь непокорных в Сибирь, - думает он, - а может быть, и подальше».
- Да… - улыбается папа. Его речь будет записана. Ее прочтут папины начальники и, кто знает, быть может, наградят еще одним орденом…



 «В ТОТ ГОД ОСЕННЯЯ ПОГОДА…» 


Звонок.
Распахнуло, как ветром, все восемь дверей. Из классов хлынули гимназисты. Старшие шли степенно - парами, одиночками, младшие - беспорядочной гурьбой. Не успели преподаватели скрыться в учительской, как начались писк, визг, драка и беготня.
Попочка без устали метался по коридору, хватал то одного, то другого за ухо и ставил к стене. Не прошло и трех минут, как вся стена украсилась вереницей наказанных. Среди них первым был поставлен, конечно, Самоха.
Однако ему неплохо.
Вот идет мимо Алешка Медведев. В руках - кусок булки. Поравнявшись, он молча отламывает добрую половину.
Самоха доволен. Набил щеки, стоит жует, улыбается, корчит рожи.
Подходит Коряга.
- Уже? - спрашивает он сочувственно.
- Уже, - отвечает Самоха. - Стою, выстаиваюсь.
- Постоять с тобой вместе?
- Нельзя! - подбегает Попочка. - Нельзя стоять с наказанным рядом.
- Я тоже наказанный, - врет Коряга. - Афиноген Егорович еще на уроке сказал, чтобы я на перемене к стене прилип.
- Тогда стойте молча, - требует Попка и летит в другой конец коридора ловить «преступников».
- Что, Самоха, делать будешь, когда из гимназии выгонят? - начинает Коряга «развлекать» приятеля.
- В цирк поступлю.
- Нет, правда, что делать будешь?
- Улечу на воздушном шаре.
- Фу, я серьезно, а ты…
- Чего спрашиваешь? Разве я знаю. Может, и правда в цирк пойду. Акробатом… Акробатом, по-моему, ничего, интересно…
И, вздохнув, добавляет:
- А разве как выгонят из гимназии, так мне домой можно? Отец у меня, знаешь, какой…
И совсем тихо:
- Раньше еще ничего, а теперь то и дело пьет. А как напьется - бьет. А потом сидит и поет: «Выхожу один я на дорогу».
Сережке жалко Самоху. Чтобы утешить, говорит он ласково:
- А ты не давайся отцу в руки. Чего ради? Как начнет! - беги к нам.
- Приду… А Афиногену Швабре я еще умудрю штуку. Я письменный содрал у Медведева. Слово в слово содрал, ну точь-в-точь, а что вышло? Медведеву тройка с плюсом, а мне два с минусом. Справедливо это?
- Хочешь, я задачу тебе списать дам? - совсем разжалобился Сережка. - Хочешь, я для тебя у восьмиклассников папиросу выпрошу?
- Не надо, - говорит Самохин, - акробатам курить нельзя: мускулы портятся. А у меня, смотри, какие.
Хотел засучить рукав, а тут сам Амосов Коля собственной своей персоной вышел из класса. Идет, держит книгу перед глазами и читает про себя:
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
 Стояла долго на дворе… 
 Стояла долго на дворе… 
И опять сначала:
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
Амосов захлопнул книгу, вздохнул и, мерно шагая по коридору, начал снова, но уже наизусть:
 В тот год осенняя погода… 
- Да брось ты, - сказал Корягин. - Ведь и так выдолбил, как попугай. Какого, лешего по сто раз зубришь одно и то же? Не надоело, что ли?
- Сегодня вызовут, - ответил Коля. - «В тот год осенняя…»
- Почему ты знаешь, что вызовут?
- Чувствую…
Но Коля вовсе не чувствовал, а просто знал это наверняка. А знал потому, что Швабра у них в доме вчера чай пил.
- Завтра, Коля, я тебя в классе спрошу вот это и вот это. Ты смотри же, выучи хорошенько.
- Балуете вы его, Афиноген Егорович, - кокетливо говорила мама. - Разве так можно?
А сама была рада. Складывая губы бантиком, любезно спрашивала:
- Чайку стаканчик еще позволите? Вам с вареньем или с лимоном?
- Если можно - с ромом, - отвечал Швабра.
А Коля уже бежал в кабинет к папе и приносил оттуда Швабре дорогую сигару.
После чая Колин папа, Швабра и еще кто-нибудь из гостей садились играть в карты, а Коля отправлялся в свою комнату и принимался зубрить уроки. Часто он входил в гостиную и говорил отцу, но так, чтобы непременно услышал Швабра:
- А я уже выучил. Хорошо выучил…
Иногда даже отец не выдерживал и одергивал тихо:
- Николай! Иди к себе.
Тогда Коля принимался мучить Варю. Ставил ее перед собой и говорил:
- Я буду отвечать, а ты слушай.
- О, барчук, - пугалась Варя, - да ничего же я не понимаю. Отпустите вы меня, пожалуйста.
- Ну и убирайся! Без тебя обойдусь.
Выпроводив Варю, он ставил перед собой стул или половую щетку, шаркал перед ней ногами, любезно раскланивался и, откашлявшись, отвечал урок:
 В тот год осенняя погода… 
Однако, как бы ни вызубривал, а перед тем, как отвечать в классе, робел и терял уверенность.
- А вдруг забуду? А вдруг собьюсь? - трусил Коля и снова долбил и долбил без конца.
Так и сегодня. Не обращая внимания на насмешки Корягина, он присел на подоконник и, мечтательно глядя в потолок, продолжал:
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
Корягин не вытерпел и крикнул:
 В тот год зубрилка на окошке 
 Сидел, как сыч, поджавши ножки. 
Но Коля давно уж привык к насмешкам. Раньше жаловался родителям, но отец внушал ему строго:
- Помни, из какой ты семьи. Держись подальше от этих Самохиных и ему подобных. Не пара они тебе.
Коля так и делал. Дружил с Бухом, немного с Нифонтовым и больше ни с кем.
Колкие стишки Корягина и Самохи задели его, но он не показал виду. Выбрав самый дальний подоконник, уединился, сел поудобней и продолжал шепотом:
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
Потом вздохнув, захлопнул книгу и задумался. Стало вдруг скучно-скучно.
Подошел Бух. Коля равнодушно посмотрел на него, медленно сполз с подоконника и зашагал по коридору. Проходя мимо заразительно хохотавшего Самохина и его друзей, он невольно остановился.
- Что? - спросил Медведев.
- Ничего… Так…
- Скучаешь?
Коля удивился. Как Медведев мог угадать его настроение? Однако не признался и сказал грубовато:
- Разве у меня на лбу написано?
- Конечно, написано. На всей морде написано. Фасонишь, а потом бродишь один, как…
- Как кто? - насторожился Коля.
- Как пустынник библейский.
- Пустынник и медведь, - показал Самоха на Амосова и Медведева. Все засмеялись.
- Эх ты, - довольный своей шуткой, улыбнулся Самоха и добродушно добавил: - Был бы ты, Коля, как все, а то… И чего ты такой, Амосик?
- Какой - такой? - пожал плечами Коля. - Это вы все от меня сторонитесь, а я вовсе и не думаю…
- Да, в месяц раз ты бываешь хороший, - откровенно заметил ему Корягин и, схватив обеими руками за пояс, спросил:
- Поборемся?
- Поборемся, - засмеялся Коля, стараясь незаметно высвободиться из рук Корягина, - только подожди, не сейчас, в другой раз…
- Через сто лет? Да?
- Через двести, - отшучивался Коля, все еще стремясь отстранить от себя цепкие пальцы Корягина.
- Эх ты, - продолжал добродушно шутить Корягин. - Эх ты, курица… Скажи, на следующей перемене играть с нами в разбойников будешь?
Коля обрадовался, хотел сказать: «Буду», но в это время в конце коридора показался Швабра.
- Будешь? - повторил вопрос Корягин.
- Не знаю… Да… Нет… - смутился и покраснел Коля. - Пусти, не держи меня…
А Корягин, заметив Швабру, нарочно еще крепче ухватился за Колин пояс. Коля не хотел показать виду, что боится начальства, однако не совладал с собой и рванулся так, что его пояс остался в руках Корягина.
Все захохотали, а Коля, окончательно растерявшись, вырвал из рук Корягина свой черный лакированный пояс, еще гуще покраснел, подпоясался и, одергивая на себе блузу, быстро засеменил по коридору. Услышав за собой звонкие шаги Швабры, он поспешно раскрыл учебник и зашептал:
 В тот год осенняя погода 
 Стояла долго на дворе… 
 Стояла долго на дворе… 



 «ЕЩЕ ОДНО ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНЬЕ…» 


Урок шел, как всегда: Швабра наводил страх, ученики прятали головы в плечи, тайно крестились под партой, шептали:
- Господи… Не дай бог вызовет, окаянный…
Не тревожился один Самохин. Он мирно сидел, развернув перед собой книгу, и от скуки читал слова наоборот:
- Адогоп яяннесо дог тот в…
Слова показались красивыми.
Он так увлекся своим занятием, что даже не услышал, как Швабра вызвал его к доске.
- Самохин! Что, вас по двадцать раз приглашать?
- А? - вскочил тот. И, сообразив, наконец, в чем дело, испуганно пошел к доске.
- Стихотворение выучили? - брезгливо спросил его Швабра.
- Да, - коротко ответил Самохин.
- Воображаю… это было бы удивительно. Очень даже было бы удивительно. Так-с, так-с, так-с… Ну-с… Глагольте… Поражайте нас.
Самохин знал стихотворение еще с прошлого года. На тройку, во всяком случае, мог бы ответить, и уже открыл было рот, как Швабра перебил его.
- Ждем, - сказал он, - горим нетерпением. Отверзайте уста. Изрекайте.
«Еще не начал, а он уже издевается, - с обидой подумал Самохин. И почувствовал, как гневом наполнилось сердце. Решил: - Я ж тебе изреку!»
И сказал:
- Адогоп яяннесо!
- Как? - остолбенел Швабра.
- Извините, я нечаянно… Я… Надо было сказать «осенняя погода», а я… А я, наоборот, с другого конца произнес…
Подобной дерзости Швабра не ожидал. Он до того взбесился, что даже не знал, что сказать. Побледнел и дрожащей рукой вывел в журнале жирную единицу.
- Вы!… Ты!… Явишься после урока в кабинет Аполлона Августовича!
И вдруг, потеряв самообладание, Швабра взвизгнул:
- Марш на место!
Потом тише и спокойней:
- Уу! Остолопина!
Все съежились. Ждали, что будет дальше.
Самоха переглянулся с ребятами и пошел к своей парте.
«Уж если теперь вызовет, - с ужасом думал каждый, - добра не жди».
Но Швабра больше никого не вызывал. Он не то что спрашивать, даже дышать спокойно не мог. Тигром бегал от доски к кафедре и обратно. Вдруг схватил мел, повертел-повертел его в дрожащих руках и с гневом швырнул на место. Прикусил губу, задумался. С треском захлопнул журнал, сел и уставился на класс.
Долго смотрел, как удав на кроликов.
Кролики окаменели…
Удав молчал…
И если бы не звонок, кто знает, чем бы все это кончилось.
А к концу перемены Самохина действительно вызвали в кабинет директора.
Подтянув пояс, Самохин высморкался и пошел, но Корягин решительно воспротивился.
- Нет, - строго сказал он, - так мы тебя не отпустим.
Он быстро собрал ближайших друзей Самохина, суетливо расставил парами и скомандовал тихо:
- Хор, вперед… Ре… ля… фа…
И вдруг гимназия огласилась дикой и жалобной песней, давно еще сочиненной Самохиным для будущих поминок Швабры:
 Грохотал на небе гром, 
 Тучи мчались кувырком, 
 Волк протяжно завывал, 
 Швабра с ведьмой пировал… 
 Тихо плакал домовой… 
 Со святыми упокой!… 
- Попочка! - крикнул кто-то. Все шарахнулись, кто куда, и рассыпались по коридору.
Лишь Самохин не побежал. Он подумал, почесал затылок и покорно поплелся один.
У роковых дверей он еще раз подтянул пояс, остановился и постучал.
- Войдите.
Робко приоткрыл дверь и очутился лицом к лицу с его превосходительством Аполлоном Августовичем.
- Ага… - протянул директор. - Это ты…
- Я… Самохин Иван…
- Вижу-вижу. Стань-ка вот здесь, - указал директор на свободный простенок в своем кабинете. - Постой-ка пока в углу.
И обратился к широкоплечему мужчине, рядом с которым стоял незнакомый Самохину рыжеволосый гимназист.
- Видите ли… Бумаги вашего сына, конечно, в порядке, но…
- Нет, уж вы примите его, - настойчиво сказал широкоплечий. - Мальчик учится хорошо. Я переехал с семьей в ваш город, пришлось, понятно, и сына перевести.
- Понимаю, но… Видите ли… Я хотел только вам напомнить, что гимназия… Вы должны сами это понимать - привилегированное учебное заведение. У нас учатся дети очень порядочных родителей, и вполне естественно, что мы более чем внимательны к подбору учеников. Вы говорите, что работаете на железной дороге машинистом?
- Да, - спокойно ответил широкоплечий, - вот уже шестнадцать лет не расстаюсь с паровозом. А что?
Директор поиграл разрезным ножом из слоновой кости и сказал недовольным тоном:
- Ну хорошо. Мы вашего сына примем в гимназию. Неудобно немного, что вы переводите его к нам среди учебного года, но не в этом дело. Дело в том, чтобы ваш сын не компрометировал, не ронял бы достоинства нашего учебного заведения. Здесь у нас есть несколько мальчиков… Вот в седьмом классе, например, учится сын… кухарки - Лихов. И, представьте, ведет себя довольно прилично. Неотесан, правда… Я надеюсь… Как зовут вашего сына?
- Владимир.
- Фамилия?
- Токарев.
- Так вот, Токарев Владимир, - обратился к новичку директор, - ты должен вести себя хорошо, брать пример с лучших. Хотя бы с Амосова. Есть у нас такой прекрасный ученик.
- Мой сын, - сказал широкоплечий (брови его чуть сдвинулись), - уже четвертый год в гимназии. Никто на него не жаловался. Люди мы, конечно, простые, но, извините, господин директор, я сам видел детей, которые из благородных, а они, между прочим, баклуши бьют. Мой Володька учится добросовестно.
- Ну, ладно, вы можете идти, - поднялся с кресла директор, - только я еще должен вам сказать, что некоторые явления, наблюдаемые нынче в обществе, заставляют нас быть сугубо осторожными в приеме учащихся. Вы понимаете, о чем я говорю? Появились вольнодумцы. В городах вспыхивают какие-то стачки, все чаще и чаще проявления неподчинения начальству. Агитаторы какие-то развелись. Представьте, что это проникает даже в среду наших гимназистов. Какие-то брошюрки ходят, про-кла-ма-ции… Я имею в виду, конечно, старшие классы, но и в младших это начинает проявляться в непочтительном отношении к преподавателям, в нарушении порядка. Вот, полюбуйтесь (директор показал на Самохина), отец - приличный чиновник, служит в казначействе, а сын его просто позорит всю нашу гимназию.
Аполлон Августович вынул толстую папиросу и сердито постучал ею о крышку тяжелого портсигара.
Широкоплечий сдержанно поклонился и вышел из кабинета.
Володька остался.
- Вот, - еще раз показал директор на Самохина, - не будь, Токарев Владимир, таким олухом, как этот, стоящий перед тобой экземпляр.
Володька внимательно посмотрел на Самохина. Тот опустил голову и уставился на паркет.
- Да-да, - продолжал директор, - не учится, грубит, ведет себя отвратительно. Мы исключаем тебя из гимназии, Самохин. Слышишь?
Самохин молчал.
- Завтра же явишься сюда с отцом, заберешь свои бумаги и можешь отправляться на все четыре стороны. Понял?
- Понял, - тихо ответил Самохин.
У Володьки забилось сердце. Не выдержал, сделал шаг вперед и сказал неуверенно:
- Вы его простите… Он больше не будет.
Директор с любопытством уставился на новичка и сердито оглядел его с ног до головы.
А Самохин подумал: «И чего лезет? Не знает, а распинается… С директором без спросу разговаривает. Задается… Вот в коридоре как стукну по рыжей макушке!…»
Долго и нудно пилил еще Аполлон Августович Самохина. В конце концов еще раз, самый последний раз, простил и не выгнал окончательно из гимназии. Наказание Самохину было ограничено сидением в карцере, стоянием в углу каждую перемену в течение целого месяца и тройкой по поведению с предупреждением исключить из гимназии при первой малейшей провинности.
- Ступай!, - резко приказал директор.
Самохин неуклюже поклонился и пошел к дверям. Следом за ним - Володька.
В коридоре ожидала ватага. Коряга - впереди всех.
- Ну как? - с тревогой спросили друзья.
- Живой! - радостно улыбнулся Самохин и, почесав за ухом, добавил: - Только того… «Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя». А вот, - указал он на Володьку, - новенький. За меня, чудак, клянчил… А рыжий, как лиса. В наш класс… Принимайте. Только чур - без меня не бить. Я еще посмотрю, что за человекус…



 МУХОМОР 


- Н-начнем, - сказал Швабра и весело спрыгнул с кафедры. Потирая руки, улыбнулся сладко и вызвал длинного Нифонтова отвечать урок. Нифонтов шагнул. Худой и высокий, он встал у доски и замер, как кипарис в безветренную погоду. Откашлялся и понес чепуху. Швабра гонял его минут пять, расщедрился: поставил кол и принялся за Корягина.
Корягину сразу же влепил «пару».
- С-следующий!
Следующим оказался Лобанов.
Лобанова срезал с двух слов.
- Медведев!
И пошел, и пошел гонять всех по очереди.
И вот, как только Швабра начал всех резать в классе, Амосов не вытерпел и сказал:
- Афиноген Егорович, а у нас новенький есть.
- Что ж, спросим и новенького, - обрадовался Швабра и сказал с расстановкой:
- Токаре-ус Владими-рус. Шествуйте.
Токарев Владимир не первый год учится. И в той гимназии, где учился раньше, насмотрелся он на разных учителей, но таких, как Швабра, еще не встречал.
«Сумасшедший он, что ли?» - с удивлением подумал Володька и, недоумевая, пошел к доске.
Швабра долго и молча разглядывал новичка. Все утихли а ждали, что будет дальше. Под пристальным взглядом Швабры Володька чуть-чуть смутился.
- Так-с… - улыбнулся Швабра и неожиданно заговорил быстро-быстро, точно высыпал дробь из стакана.
- Неправильные глаголы третьего спряжения, Токареус Владимирус, перечислить все по порядку!… Начи… найте!
Володька опешил. В первый момент даже не понял, чего от него хотят. Однако успокоился, сообразил и не спеша, отчетливо перечислил глаголы.
Швабра щелкнул пальцами и посмотрел на учеников: вот, дескать, какой я. Погулял цаплей перед партами, остановился перед Володькой и спросил ласково:
- Наизусть басню какую-нибудь по-древнегречески можете или не можете, Владимирус? Нуте-с…
- Могу.
И так же спокойно Токарев прочитал басню.
- Недурно. Сколько вы имели раньше по-гречески?
- Пять.
Амосов заерзал.
- А по-русски?
- Тоже пять.
Амосов шумно вздохнул.
- Коробит Амоську, - шепнул Самоха. - Ведь вот же завистливый!
- Пять… - смотря в окно, повторил Швабра. И вдруг, повернувшись, резко: - А сколько же вы думаете иметь у меня? Ась?
Володька пожал плечами.
Швабра дружески передразнил его, сделал такой же жест. Амосов хихикнул.
«Начинается», - сердито подумал Самоха и, рванув из тетради клочок бумаги, быстро написал Амосову записку: «Сиди и не рыпайся, а то на перемене башку чернилами оболью».
- Так сколько же вы будете получать у меня? - повторил свой вопрос Швабра. - Поразмыслите-ка.
- Не знаю. Буду стараться.
- Ну-ну, старайтесь… Переведите-ка вот это, - Швабра ткнул пальцем в книгу.
Володька наморщил лоб. В двух местах чуть не сбился, но все же перевел без ошибки и облегченно вздохнул.
- А вот это?
И Швабра перевернул страницу.
Володька задумался. Амосов немедленно поднял руку:
- Я переведу.
- Сядь, ватрушка! - не выдержал Самоха и, поймав на себе строгий взгляд Афиногена Егоровича, поднялся и сказал с досадой:
- Чего он выскакивает?
Швабра ничего не ответил. Спокойно и молча поставил против фамилии Самохина единицу и певуче обратился к Токареву:
- Нуте-с… Новенький.
- Одного слова я здесь не знаю, - угрюмо сказал Володька.
- Не знаете? - поднял брови Швабра, - а пятерки получали. За что же, позвольте спросить? Ну, а вообще ничего, неплохо. Старайтесь. Пока что садитесь.
И поставил три с плюсом.
В классе переглянулись. А Амоська - на десятом небе…
На перемене Самоха отозвал в сторону Токарева, взял за пуговицу и стал сердито внушать:
- Ты знай, это он тебя испытывает. Ухо держи востро. Он у нас, брат, идиотистый. Если кого не взлюбит - аминь. Могила. У него только Коля Амосик да вот Бух еще… К Нифонтову он тоже благоволит. Это ничего, что он им иной раз двойки ставит. Он им простит. А к тебе присматривается. Будешь расшаркиваться, в глазки его по-собачьи смотреть - поставит и тебе пятерку, а нет - забудь, какие они, пятерки, на свете есть. Станешь хорошо отвечать - все равно в конце четверти срежет. Он у нас - ух… Одно слово - Швабра.
Володька слушал…
- Впрочем, как хочешь, - продолжал Самоха. - Дружи с Амосовым, с Бухом - и дело твое в шляпе. Только к нам тогда в компанию не суйся.
- А ты что за птица? - вдруг резко спросил Володька. - Какое тебе дело?
- Не птица я, а Самоха. Не ори.
- Самоха… Чихал я, что ты Самоха. Без тебя знаю, что делать! Сам по-собачьи в глаза смотри, если нравится. Дурак!
Смерили друг друга. Самохин сказал первый:
- Надулся… Как пузырь бычачий… Лопнешь.
Ткнул Володьку пальцем в живот и улыбнулся.
- А ты не лезь с глупостями, - обиженно ответил Володька. - Сроду я не подлизывался. А будешь лезть, так я не посмотрю, что ты самый сильный в классе. Сам целуйся со своим Амосовым… Иди от меня.
Самохин искоса посмотрел на Володьку, поправил на себе пояс и процедил сквозь зубы:
- Думаешь, мне жалко, что ты хорошо учишься? Думаешь, я…
- Ничего не думаю. А чего ты от меня хочешь?
- Слова тебе нельзя сказать… Ишь, раскраснелся. Рыжий, как огонь. Настоящий мухомор ты…
Неожиданно придуманное для Володьки прозвище так понравилось Самохе, что он звонко и весело засмеялся. А смех был так прост и искренен, что Володька даже и не подумал обидеться. Сам до ушей улыбнулся.
- Ну и пусть мухомор, - добродушно сказал он. - Плохо разве? А ты кто? Самошка-блошка?
- Я? Нет, брат, не блошка. Ко мне никакая кличка не пристает. И так пробовали называть и этак - ничего не выходит. Самоха я, да и только. Вот уже пятый год, как Самоха. А ты не злись, убери губы. Думаешь, я забыл, как ты за меня директора просил? Ты думаешь, я против тебя иду? А если сказал тебе то да се, так я не потому. Чудак ты… А бровь у тебя почему одна выше, а другая ниже?
- Так родился. А тебе что? Завидно?
Самоха сел рядом. Вздохнул:
- Ты не дуйся. Меня, брат, Швабра тоже поедом ест. Только я теперь - тьфу. Не горюю. Мне теперь все разно… А у нас тут весело. Коряга и Медведев - хорошие ребята.
- Да и ты, похоже, что неплохой…
- Правда?
Самохин обрадовался.
- Я что? - сказал он. - Если меня не трогают, и я не трону… Ты в чехарду любишь скакать?
- Люблю. А ты?
- Я тоже…
В классе почти никого не было. Все носились по коридору. Мухомор и Самоха сидели молча.
Ударил звонок. Гимназисты шумно ринулись в класс. Самохин поднялся и тихо спросил Володьку:
- Дружить хочешь?
- Хочу, - твердо ответил тот.
- Ладно… - Потоптался на месте, пошарил в карманах и сказал ласково: - Значит, ты Мухомор теперь?
- Да.
- Так… Окрестим с музыкой. А вот и печать тебе.
И Самоха со всего размаху хлопнул Володьку по спине. Тот даже пригнулся.
- Ничего, - виновато сказал Самоха, - это на память, в знак дружбы. Это у нас правило такое. - И пошел к своей парте.
Сел и вдруг почувствовал какую-то новую, теплую радость. Весь урок был молчалив и тих. О чем-то все думал… Думал и улыбался.
А Володька время от времени оглядывался на него и почесывал спину…



 «ПОПОЧКА, ВЫ ОПОЗДАЛИ!» 


На перемене Самохин позвал Корягина и Медведева, отвел их в сторону и сказал строго, по-деловому:
- Сегодня же крестины.
- Имя? - спросил Медведев.
- Мухомор.
Подумали, одобрили.
Самохин оглянулся по сторонам. Убедившись, что никого нет, повернул Корягина к себе спиной, вывел ему мелом на куртке рожу и сказал:
- Иди, сын мой, и пророчествуй.
Не прошло и пяти минут, как весь класс уже знал о предстоящем торжестве и новоявленном «пророке».
А «пророк» стоял на кафедре и провозглашал мрачно:
 С тех пор, как вечный судия 
 Мне дал всевиденье пророка, 
 В очах людей читаю я 
 Страницы злобы и порока… 
 Я вижу: совестью нечист 
 Буквально каждый гимназист. 
 Кайтесь, оболтусы дрянные, 
 Кайтесь, окаянные! 
Многие шли и каялись.
Медведев пришел первым и сказал:
- В дневнике кол на четверку перестряпал. Прости, святой отец.
- Молись! - дико заорал «пророк». - Молись, обезьянья рожа!
- Вот будет вам, - заметил Амосов, - вот будет вам, если батюшка узнает.
- Ты не скажешь, так не узнает, - заметил кто-то.
- А вы не кощунствуйте. Грех. Будет вам на том свете.
- Смотри, как бы тебе на этом не было, - пригрозил Самохин и подмигнул Корягину. Тот понял и утвердительно кивнул головой.
На большой перемене почти всем классом сбились в уборной. Старшеклассники возмутились, им самим было тесно. Однако после долгих споров, за две булки и три яблока, они согласились очистить помещение.
Началось «крещение».
Притащили Володьку, поставили в круг.
Медведев провозгласил:
- Вонмем!
Хор тихо и стройно:
- А-минь…
Корягин откашлялся и начал самохинскую панихиду:
 Грохотал да небе гром, 
 Тучи мчались кувырком, 
 Волк протяжно завывал, 
 Швабра с ведьмой пировал… 
Хор (молитвенно):
 Тихо плакал домовой… 
 Со святыми упокой… 
Корягин:
 Ведьма в кружевах, шелках, 
 В фильдекосовых чулках, 
 А на Швабре вицмундир 
 Темно- синий, как сапфир. 
Хор продолжал подтягивать, повторяя припев, а Коряга все громче и громче:
 Шпага золотом горит… 
 Швабра ведьме говорит: 
 «Отвечайте мне урок - 
 Как по- гречески порок?» 
 Ведьма хрюкнула в кулак 
 И сказала: «Вы - дурак. 
 Я вас в бок пихну ногой. 
 Я вас тресну кочергой». 
 Швабра струсил, стал вилять 
 И поставил ведьме «пять». 
 Ведьма хрюкнула вторично, 
 Швабра вымолвил: «Отлично», 
 Ведьма кончила все классы, 
 Швабре плюнула в мордасы, 
 Получила аттестат 
 И уехала в Карлсбад. 
Хор (еле слышно):
 Тихо плакал домовой… 
 Со святыми упокой… 
Самохин:
- Стой!
И вышел, ведомый под руки двумя приготовишками, польщенными великой честью прислуживать при таком исключительном торжестве.
- Братья! - запел Самохин. - Подайте мне древний кубок.
Приготовишки с трепетом исполнили его приказание, притащили кружку с водой.
- Преклони главу, - строго сказал Самоха Володьке. - Будет тебе великое наречение.
Володьку держали за руки, но он особенно не сопротивлялся. Знал: раз надо - значит, надо. Наклонил свою шафрановую голову и только попросил тихо:
- За воротник поменьше…
Хор (торжественно):
 Че! Че! Чебуреку! 
 Имя дали человеку. 
 Ох! Ах! Ой! Ай! 
 Звонче имя наре-кай! 
Самоха, поливая Володьке затылок, заревел что есть духу:
- Нарекаешься с этих пор - Мухомор! Мухомор! Мухомор!
И, вырвав у Володьки из чуба волосинку, подал и приказал:
- Ешь, вновь нареченный.
Володька опешил.
- Ну уж это лишнее, - жалобно сказал он.
- Ешь! - грозно повторил Самохин. А за ним все:
- Надо есть. Обязан.
Волей- неволей пришлось подчиниться.
- Запей, - подал Самоха воду.
И пока Володька пил, хор снова затянул:
 Тихо плакал домовой… 
 Со святыми упокой… 
- А теперь проклянем, - сказал Коряга. Стал среди круга и взвыл:
 Классоотступнику и подхалиме - 
 Амосову Николаю, 
 Ябеде и подлизе, 
 Братие… 
Хор (зловеще):
 Про-кля-тие! 
Коряга:
 При первом доносе набить Амосе! 
Хор:
 В раздевалке его отдубасить, 
 Фонарями глаза украсить, 
 Поцарапать ему «фотографию», 
 Написать на доске эпитафию  [4]  . 
Самоха:
 Амоська- барбоська, тьфу! Сгинь! 
Хор (протяжно):
 А  - минь… 
- Попка! - с визгом вбежали стоявшие на страже приготовишки. - Пропали мы!
Самоха не растерялся.
- Держите дверь! - крикнул он.
Мигом закрутили ручку поясами и налегли.
Попочка попробовал открыть - ничего не вышло. Дверь - ни с места.
Пошел за швейцаром Акимом. Пока ходил - в уборной никого уже не осталось. Только вовсю стену появилась новая надпись:
 «Попочка, вы опоздали!!!» 



 О ШПАРГАЛКАХ И ПОЭТЕ 


Греческий. Письменная работа.
Неясные шорохи и тишина. Уныло поскрипывают перья. Изредка слышится вздох.
За кафедрой Швабра. Он сидит и делает вид, что читает газету, а сам украдкой поглядывает на гимназистов, следит, чтобы никто из них не сдирал.
Но за партами народ тертый. Миг - и рядом с Мухомором уже приютилась записка:
 «Выручай, погибаю. Дай стырить. 
 Коряга» 
Осторожно, косясь на Швабру, Володька незаметно спускает черновик своей работы на колени. Правой пишет, левой - нащупывает сапог сидящего позади Лобанова. Лобановская нога с крючком на подошве давно лежит на его скамье.
Миг - и сапог уплывает с черновиком.
Лобанову самому до смерти нужна помощь, однако он знает, что шпаргалка предназначена не ему, а Коряге, и он мужественно, хотя и со вздохом, посылает ее дальше.
Раз! - и шпаргалка уже на корягинской булавке, но в тот же миг с кафедры срывается Швабра.
- Те-те-те-те! - радуется он. - Почта? Телеграф? Записочки? Подать сюда. Хе-хе…
Как бы не так! Шпаргалка лежит уже на полу, в проходе, между партами. Кому она предназначалась, теперь не узнать.
- Коля, - говорит Швабра, - подай мне вон ту бумажечку. Подай, деточка, принеси.
Коля мнется, но ослушаться Швабру не решается. Он идет на цыпочках, слегка краснеет, подымает с пола черновик Мухомора и кладет его на кафедру.
Швабра долго рассматривает черновик.
- Чей?
Молчание.
- Кому предназначался?
Никто ни звука.
- Так-с, так-с, так-с… Никому? Ничей? Хорошо… Проверим… Прекратить работу! Обе ручки на парту!
И, обходя всех по очереди, он отбирает черновики.
Дошел до Нифонтова.
- Ваш черновик, верзилочка?
- Я писал так, без черновика, - вытянулся, как шпиль, Нифонтов. - У меня черновика не было. Вот вам крест. - И он размашисто крестится.
- Стать к стене!
- Честное слово, Афиноген Егорович, - продолжал умалять Нифонтов, - я без черновика. Вот спросите соседа. Вот клянусь нам, чем хотите. Вот, ей-ей, не вру.
- К стенке, к стенке! - не унимался Швабра. - И, кроме того, на час без обеда… И, кроме того, я вам ставлю двойку…
- Да позвольте, - уже возмущается Нифонтов. - Вы сравните мою работу с черновиком. Может быть, ничего общего нет, а вы на меня сваливаете. Спасибо.
- Как? Это что за выраженьице - сваливаете?… Где воспитывались? В кабаке? В трактире? На ярмарке?
- Я директору пожалуюсь, - чуть не плачет Нифонтов. - Это не мой черновик. Я ведь побожился.
Мухомор видит: дело плохо. Хоть и скотина Нифонтов, а страдает зря. Встал и сказал твердо:
- Афиноген Егорович, это мой черновик. Нифонтов тут ни при чем.
- А-а! - обрадовался Швабра. - Как-с? А что же вы до сих пор молчали? А? В угол!
Мухомор беспрекословно пошел к стене.
- А Нифонтов чего же стоит? - удивился Самохин. - Теперь же ясно, что он не виноват. Пусть сядет.
- Мерси, благодарю, что напомнили, - кривляясь, сказал Швабра. - Станьте и вы к стенке. Стойте все трое. - И, обращаясь к Мухомору, спросил: - Кому черновик предназначался? Кому сердобольная помощь оказывалась? Нуте-с?
Мухомор насторожился. Зная характер Швабры, подумал и отрезал сразу:
- Не спрашивайте. Не скажу.
- Ах, вот как… Очень мило с вашей стороны… Героический, так сказать, подвиг. За-ме-ча-тель-но… Сесть! - вдруг заорал Швабра не своим голосом. - Сесть и продолжать работу. После урока я с вами расправлюсь, голубчики… душеньки…
Мухомор и Нифонтов пошли на место. Самохин остался у стены. Швабра посмотрел на него и махнул рукой.
Письменная продолжалась. Снова склонились над партами стриженые головы - черные, каштановые, русые. Среди них как среди сонмища бледных звезд, яркоогненный шар - голова Мухомора.
Снова жалобно стонут перья, тихо и грустно шелестят листы, снова родятся неясные вздохи, неуловимые подсказки… И снова на этот печальный мир глядят с кафедры злые и жесткие глаза Швабры. А в стороне у стены Самоха дополняет эту безотраднейшую картину.
От нечего делать Самоха уставился на Амосова и вдруг… Глазам своим не поверил… Амосик, Коля… И тот сдирал, запуская глаза в какую-то бумажечку.
«Вот так дела! - засиял голубыми глазами Самохин. - Весь мир сдирает… Сдирай, сдирай, Амося, будь хоть раз человеком. Молодец. Дуй! Брось цирлих-манирлих. Шпарь».
И… еще открытие. Но это совсем уже иного рода.
Самохин заметил, что Швабра поймал Амосова, поймал и… Черт знает что… И… Не сказал ни слова, отвернулся. Как будто бы и не видел. А? Да что же это такое?
В первую минуту Самохин хотел поднять скандал: одному, мол, и шпаргалку послать нельзя, а другому все можно?
Но передумал.
«Хоть и подлиза Амосов, - сказал себе Самоха, - а все-таки ябедничать не буду. Сроду никогда ни на кого не доносил и не стану. Да еще кому? Швабре? Тьфу!»
И Самоха стал снова следить за Шваброй, но тот до конца урока так ни разу и не взглянул на Колю, чем, между прочим, прекрасно воспользовался Медведев, списав у соседа все трудные места.
На перемене Самоха собрал тесный кружок: Мухомора, Корягина и Медведя и рассказал им обо всем, что видел.
- Ну и Швабра, ну и дрянь! - возмутились все поголовно. - Так, конечно, Амоська у нас всегда будет первым учеником. Вот любимчик…
- По-настоящему первым у нас давно должен быть Мухомор, - заметил Корягин.
- Ясно, - подтвердили другие.
- У меня по всем предметам пятерки, - сказал Мухомор, - а вот один Швабра меня режет и режет.
- Понятно, почему режет. За Амосова заступается. Швабра с тоски умрет, если ты Амоську опередишь.
- Эх! - встал Самохин. - Беда мне с вами. То ли дело я. Никаких у меня сомнений. Есть и буду последним учеником.
И он, забравшись с ногами на парту, продекламировал:
 И скоро на радость соседей-врагов 
 Могильной засыплюсь землею. 
 И будете плакать вы ровно семь дней 
 Над тихой и бедной могилой моей. 
Спрыгнул с парты и сказал:
- Еще то прими во внимание, Мухомор, что твой отец на паровозах ездит и нефтью от него пахнет, а Колин папочка на рысаках выезжает, и одеколоном от него прет на версту. Флер-д-оранж, гвоздика-моздика…
- Это к чему ты? - удивленно спросил Медведь.
- А к тому. Не понимаешь разве? К тебе директор в гости придет? Не придет. К Мухомору придет? Не придет. А к Амоське придет? Придет. Видал-миндал? Тут, брат, тонкая механика.
- Это верно, - сказал Корягин.
- А слыхали, - понизил голос Мухомор, - в городе что делается?
- Что?
Мухомор посмотрел вокруг себя и сказал еще тише:
- Аресты пошли. Нескольких рабочих и одного приезжего забрали и отвезли.
- Куда?
- Известно куда. Не на бал же их повезли. В тюрьму.
- А за что? - спросил Самохин.
- Я знаю, - шепотом сказал Корягин, - только…
- Что?
- Тсс… Бух идет. Его папаша…
Подошел Бух, сказал весело:
- Наше вам, друзья сердечные, тараканы запечные.
- Так… - спустя минуту холодно ответил Самохин. - Дальше что?
Бух с удивлением посмотрел на сидящих. Не знал - сесть ли рядом или уйти. Уж больно неприветливо встретили. Сказал чуть заискивающе:
- Как же это ты, Мухомор, со шпаргалкой вляпался?
- Тебя Амосов звал, - выпалил вдруг Самохин. - Он там, в коридоре… Ищет своего друга…
- Да я только что с ним виделся.
- Ну, значит, мало виделся. Ты бы еще повидался.
- Не хотите, чтобы я с вами сидел, так и скажите, а дурака нечего валять, - обиделся Бух. - Нужны вы мне, как собаке пятая нога.
- Вот-вот… А ты нам нужен, как второй хвост сороке. Шел и иди себе.
- Идиоты! - выругался Бух и ушел.
- Перебил только разговор, - сказал Самохин. - О чем это мы говорили? Да, вспомнил: кто будет первым и кто последним учеником. Вот вы думаете, что я взаправду дурнее вас всех. А почему я не учусь? Не могу? Не умею? С досады я. Как после болезни Швабра меня загонял, забыли? Думаете, мне это легко было? Да вы знаете, сколько я с тех пор печальных стихов написал? Хотите покажу? Показать?
- Покажи, - попросили товарищи.
- Только вам, как друзьям. Никому не рассказывайте, а то… смеяться будут некоторые…
Вздохнув, Самохин вытащил из кармана записную книжку, развернул ее и прочитал тихо:
 У окна я сижу. Дождь стучит и стучит. 
 Вон, под кровлей, нахохлилась птичка… 
 А у птички тоскливый и жалобный вид, 
 Вся продрогла, озябла синичка. 
 Скоро- скоро ударит мороз 
 Жаль мне птичку-синичку до слез, 
 Да и мне жить осталось немножко, 
 Дождь стучит и стучит все в окошко… 
Корягин, Медведев и Мухомор широко раскрыли глаза, уставились на Самохина и не знали, что сказать.
- Печально? - спросил Самохин.
- М-да… - растерянно ответил Мухомор. Он сам не знал - печально это или не печально. Как будто печально, а вместе с тем ему было почему-то смешно немного. Но он не хотел обидеть друга и спрятал улыбку.
- А вот еще, - вздохнул Самохин, посмотрел на потолок и начал:
 В море буря бушевала 
 Вот уже двенадцать дней. 
 В море шхуна погибала 
 Под названием «Сидней». 
 Возле мачты на «Сиднее» 
 Капитан стоял в плаще. 
 Он скомандовал: «Смелее 
 Будьте, братцы, вообще». 
 А матросы: «Что за горе? 
 Не страшит нас буря, нет! 
 Переплыть должны мы море 
 И объехать целый свет». 
 Но волна тут налетела, 
 Шхуну в щепки разнесла. 
 Буря грозно песню пела, 
 В море плыло два весла… 
- Нравится? - спросил Самохин.
- Нравится, - сказал Мухомор. - Это лучше, чем про синички. Тут буря, матросы… А там что? Плаксивый кисель какой-то. На кой шут ты про птичек пишешь? Девчонка ты, что ли?
Самоха сконфузился;
- Да это я так… Я те стихи порву. Хотите, еще прочитаю? Только вы никому не говорите, что я стихи…
- Не скажем, не беспокойся. Только вот что: ты объясни нам, почему в море плыло два весла? - спросил Корягин.
- А сколько же тебе надо?
- Да мне ничего не надо. Я так. Непонятно это.
- Чего ж тут непонятного? Шхуна погибла, а весла поплыли.
- Так… - удивленно сказал Мухомор. - Печальный ты человек, Самоха. И это все с тобой Швабра сделал?
- А то кто же? Из-за Швабры я и не учусь, а тут еще отец… У нас дома такое делается… Мать только и знает, что плачет. Поплачет - кричать начинает, покричит - опять в слезы. Надоело мне все это. А вчера отец с пьяных глаз горшок с геранью с окна столкнул. Горшок вдребезги, а отец ко мне: «Не учишься, баклуши бьешь. Я за тебя деньги плачу». Насилу я вырвался.
Жалко стало товарищам Самоху. Чтобы переменить разговор, Алешка Медведев сказал:
- Так кто же у нас будет первым учеником - Мухомор или Амосов?
- Давайте, - сказал Самохин, - против Амосова заговор устроим. Добьемся, чтобы Мухомор был первым.
Мухомор встал.
- А зачем это надо? - строго спросил он. - Охота связываться!
- Да ты пойми, - горячился Самохин, - разве это справедливо? Да я, если б только мог, я б теперь из кожи вылез, чтобы паршивого Амоську с первенства сбить. Швабра уронит платочек, а Амоська уже тут как тут. «Извольте ваш платочек. Вы обронили платочек…». Ну, поднял и подай, а чего же на задних лапках прыгать? Противная морда! Слушай, Мухоморчик, ну сделай нам удовольствие, утри ты Амоське нос. Иначе, знаешь, я его, честное слово, побью или… Или его мамаше ротонду грязью обляпаю. Ну, будь другом, сделайся первым учеником.
- Да, сделайся… Легко сказать - сделайся, - сердито сказал Мухомор. - Я и без того лучше Амосова все знаю, а вот…
- Не унывай, мы поможем, - не мог успокоиться Самохин. - Мы поддержим.
- Ладно, - согласился Мухомор, - постараюсь.
На том и решили.
Встретив в коридоре Амосова, Самохин послал ему воздушный поцелуй и сказал:
- Привет от старых штиблет.
А потом подошел ближе и серьезно:
- Эх, Коля, Коля… А ведь я видел, как ты сдирал на письменной. А вот не пожаловался же на тебя. Свинья ты недожаренная.
- Когда? Когда? - заюлил Коля. - Никогда я не сдирал. Приснилось тебе.
- Не мне, а твоей бабушке приснилось, - обозлился Самохин. - И чего врешь? Что я тебя выдам, что ли? Эх… Впрочем, что ж… Ходи, Коля, гуляй, Коля… Животное ты, Коля. Кишка ты маринованная, Коля… И зачем только твоя мама такую устрицу на свет родила?…



 КУХАРКИН СЫН 


Утром по гимназии разнеслась молва: Лихов арестован! (Тот самый Лихов, о котором директор говорил отцу Мухомора: «Учится у нас сын кухарки, и, представьте, ведет себя довольно прилично»).
Все - от приготовишек до восьмиклассников - только и говорили об этом происшествии. Утром Лихов надел шинель, ранец, вышел за калитку и вместо гимназии попал в полицию.
За что арестовали - никто не знал. Директор ходил туча тучей…
Ко второй перемене выяснилось, что Лихов имел связь с теми, кого судил Колин папа. А присудили тех троих к высылке на дальний холодный Север.
На большой перемене Мухомор вызвал Самоху в раздевалку и там сообщил:
- Сегодня ночью еще арестовали несколько рабочих. Вот и Лихова, должно быть, по тому же делу.
И совсем тихо-тихо, на ухо:
- У нас тоже был обыск. У отца все перерыли.
- Да ну? - испугался Самоха. - Не может быть!
- Тсс! Ты не шуми. Я тебе правду говорю, только ты никому ни звука. Все перерыли, но ничего не нашли. Так и ушли ни с чем. Мать испугалась, а отец - ничего, сидел и улыбался только.
- А за что это аресты? В чем дело? Ты знаешь?
- Знаю… Рабочие хотят, чтобы не было царя. Есть такие революционеры. Вот они и стараются, чтобы все рабочие были заодно. Эти революционеры - они… они же и есть рабочие… Только ты, Самоха, язык держи за зубами.
- Так, - задумался Самохин. - Значит, они вроде, как мы, против Швабры. А по-моему, все-таки лучше царь, чем Швабра. Царь мне ничего не сделал, а Швабра поедом ест.
- Ты не понимаешь, - обиженно сказал Мухомор. - Сравнил тоже… Ты и рабочие… Царь и Швабра…
А сам подумал: «Вот досада! Не умею объяснить как следует». Вдруг обрадовался: сообразил. Сказал:
- Не будет царя - и Швабры не будет. Свобода будет в гимназии. Придираться не будут, любимчиков не будет. Лафа будет. Зря наказывать не будут. В карцер дверь кирпичами заложат - и крышка.
Самоха рот разинул. Подумал и сказал недоверчиво:
- Ну, это ты чересчур. Что же, у нас и Попочки не будет? И без обеда оставлять не будут? Чепуха. А Лихов что делал? Он тоже против царя? Против карцера?
- Конечно.
- Влетит ему теперь, да? Из гимназии тю-тю… А хороший он был. Я у него папиросы брал. И всегда он такой серьезный. Раз я стою в уборной, и Лихов стоит. И этот, как его… Веретенников, у которого отец гостиницу держит. Вот Веретенников и говорит Лихову: «В России революцию нельзя делать: в деревне - мужичье, а рабочие - пьяницы. Им дай власть - они перепьются и всех перережут. Будет один грабеж, и больше ничего».
А Лихов его дразнит. Спрашивает: «А тебе жалко, если у твоего папы гостиницу отберут?». - «Конечно, жалко, - говорит Веретенников. А потом добавляет, знаешь, с такой ядовитой насмешкой: «Хорошо, что у тебя, кроме старых штанов, ничего нет». - «А я, - говорит Лихов, - за тебя и штанов старых не дал бы».
Ну, тут они и повздорили. Народу собралось много. Шум подняли. Попочка заскочил. Старшеклассники к нему: как, мол, можно без царя? Попочка как начал их ругать, как начал их ругать! А потом увидел меня и набросился: «А ты, - говорит, - чего тут среди старших крутишься? Чего всякие глупости слушаешь?»
И прогнал из уборной.
- Мне Лихова жалко, - сказал Мухомор. - Давай соберем ему денег. В Сибири, знаешь, ему плохо будет.
Самоха с радостью:
- Вот это ты хорошо придумал! Обойдем потихоньку все классы и соберем. Айда! Давай сейчас собирать. Я у сестры рубль выпрошу.
Мухомор не успел ответить, как ударил звонок.
- Что это? - удивленно спросил Самоха. - Еще перемена не кончилась, а уже звонят. Пойдем. Что-то есть…
А по коридору уже топали две сотни ног. Парадный зал был распахнут настежь. Попочка суетливо расставлял гимназистов парами и кричал:
- В зал! В зал, господа! Живей!
Построились в зале рядами и загудели. Каждый допытывался:
- В чем дело? Что будет? Зачем собрали?
Попочка отвечал коротко:
- Узнаете. Не галдеть!
Вдруг в зал - сам Аполлон Августович. Серьезный-серьезный. А за ним - батюшка и Швабра.
- Тсс! - поднял руку Попочка. - Смирно!
Аполлон Августович встал лицом к шеренгам. Молча и испытующе разглядывал серые ряды. Батюшка кусал бороду и украдкой выглядывал из-за его спины. Швабра рассматривал потолок…
- Дети, - тихо начал директор.
В задних рядах солидно откашлялись восьмиклассники. Кое-кто осторожно пощупал пробивающиеся усы…
- Дети, - еще раз сказал директор и, заметив малышню, обратился к Попочке:
- Этих уведите. Оставьте с четвертого по восьмой включительно.
Малыши обиженно вышли.
Когда за ними закрылась дверь, директор сделал шаг вперед и спросил:
- Дождались?
И вдруг визгливо:
- Чтоб у меня этого больше не было! Безобразие! Позор! Осрамили учебное заведение.
И снова сделал большую паузу, колко впиваясь глазами в каждого.
И опять тихо:
- Достукались… Дочитались подпольных книжек… Прокламаций… С бунтарями знакомство завели?… Идеи безнравственные…
Сердито покрутил в воздухе пальцем.
- Бессмыслицей отравились. Корову через ять пишете, а туда же… Ну, хорошо, - переменил он тон, - пусть вам не жаль чести гимназии, чести мундира. Пусть. Но отцы, но матери?… Матери, которые вас воспитывали, холили, берегли… Эх!
Достал платок и высморкался.
- Государство дает вам знания, образование, воспитание…
- Поведение, внимание, прилежание, - тихо добавил Самоха.
- А? - не расслышал директор. - Да-да, воспитание… На вас надеются… Вас готовят быть честными чиновниками в разных ведомствах, а вы… А вы политикой вздумали заниматься. Ну что общего между гимназией и политикой? Какое вам дело до политики? Преступниками хотите быть? Да?
Коля Амосов испуганно смотрел на Швабру, а Аполлон Августович продолжал:
- Я не говорю о всех. Большинство из вас несомненно благоразумны, но вот ваш товарищ Лихов… Вы уже все слышали, что случилось с ним?
- Да, - твердо ответил кто-то, - слышали. Просим освободить Лихова…
- Это кто сказал? Я спрашиваю: кто сказал?!
В зале молчали.
- Я вас собрал для того, чтобы предупредить. Если я замечу что-нибудь подобное… Вы понимаете? Из моей гимназии в университет ни один вольнодумец не проходил и не пройдет. Зарубите себе это твердо. Можете разойтись…
Самохин, идя в паре с Мухомором, шепнул ему на ухо:
- А деньги для Лихова все-таки соберем.
Мухомор молча кивнул головой.
И через пятнадцать минут подписной лист таинственно поплыл по партам. На листе значилось: «Всем, кроме Амоськи и Буха. Этим не показывать».
Но нашлись и без них предатели. На другой день, когда многие принесли из дому кто полтинник, кто рубль, когда коробка из-под папирос была уже так полна деньгами, что ее нельзя было закрыть, налетел восьмиклассник Веретенников, вырвал коробку из рук какого-то ротозея и отнес директору.
Директор внимательно посмотрел на Веретенникова и сказал:
- Я вас хвалю. Благодарю. С деньгами я распоряжусь сам. Идите.
Веретенников поклонился и, довольный похвалой директора, вышел. В коридоре наткнулся на одноклассника Минаева. Тот брезгливо отстранился и сказал:
- Далеко пойдешь.
- То есть?
- Не то есть, а скотина ты, вот что.
- Сам - скотина, - огрызнулся Веретенников.
Минаев долго смотрел ему вслед и думал: «Барин… Мерзавец… Накрыть бы в раздевалке шинелью, отбить бы почки, так помнил бы… Холуй…»
А тем временем Аполлон Августович беседовал со Шваброй.
- В вашем классе, - сказал он, - очень нездоровые настроения. Без спросу, самовольно собирают деньги для этого Лихова. Вам известно?
- Нет-с, - испуганно ответил Швабра. - Нет-с… Я не знал-с… Я уверяю вас, что не знал-с…
- Очень жаль. Вам следует знать все, что делается во вверенном вам классе. Вы же наставник. Вы же отвечаете за моральное состояние своих воспитанников. Душок нехороший. Кем занесен? Кем?
- Полагаю, что этим новичком-с… Токаревым Владимиром, и, кроме того, трогательная дружба его с Самохиным. Нет сомнения, что вдохновители всего дела именно они-с. Но я не знал-с…
- Потрудитесь возвратить жертвователям их деньги и с соответствующим внушением, конечно. Надеюсь, что у вас в классе это не повторится. И чтобы без огласки. Вы поймите, ведь это позор для гимназии.
- Гм!… - громко кашлянул присутствующий тут Элефантус. Он был несказанно рад, что директор жучил его врага - Швабру.
- Гм!…
Швабра покраснел, сердито посмотрел на Элефантуса и подумал: «Посмотрим-посмотрим, кто кого, не радуйся еще…»
Сказал:
- Павел Петрович, извините, но… когда вы приходите в мой класс на урок, у вас возмутительная дисциплина-с.
Элефантус выпустил изо рта клубы дыма, сердито загасил папиросу и, поглядывая на директора, ответил раскатисто:
- Совершенно справедливо изволили заметить. Именно только в вашем классе у меня и нет дисциплины. У вас в классе не ученики, а, с позволения сказать, какие-то…
Элефантус пожевал губами:
- Психопатики и лоботрясы, - выдавил он наконец и, заслоняя собою полкомнаты, пошел к дверям.
Оставшись с директором наедине, Швабра поправил на себе галстук и осторожно сказал об Элефантусе:
- Тяжелый человек-с.
- С такой комплекцией не мудрено быть тяжелым, - снисходительно пошутил директор. А потом сухо: - Класс у вас, Афиноген Егорович, действительно, развинтился. Павел Петрович прав.
Швабру так и передернуло. Но он сдержал себя и сказал заискивающе:
- Я приложу все старания-с, Аполлон Августович, а что касается Павла Петровича, то я все-таки прошу вас…
Директор сделал каменное лицо. Швабра осекся и замолчал. Выругав в душе Элефантуса, он сердито схватил журнал и помчался в класс «влиять» на воспитанников.
Спрятав за притворной улыбкой свой гнев, он влетел, как на крыльях, и сказал весело:
- Добрый день, ученички!
Самоха быстро толкнул Корягу и тревожно шепнул:
- Пропали! Слишком ласковый… черт…
Мухомор тоже моргнул друзьям: он почувствовал, что в воздухе пахнет бурей.
- Ну, как делишечки-с, ребятишечки-с? - еще ласковей спросил Швабра. - Вот я принес вам денежки. Вы собирали копеечки. Это, конечно, весьма гуманно, человечно. Кто это из вас придумал?
Никто ни звука.
- Колечка, уж это не ты ли? Хе-хе…
Амосов побледнел, замахал руками:
- Что вы, что вы, Афиноген Егорович, бог с вами.
- Ну-ну, знаю, знаю, что это не ты. Бух, кто? Ась?
- Не знаю… - Бух знал, но боялся Самоху.
- Токарев, признавайтесь-ка, душечка!…
Мухомор - ни слова.
- Кто же, наконец? Не хотите говорить? Ну, не надо. Не настаиваю. Раздадим денежки обратно… Хе-хе… Кто сколько внес? Коля, сколько ты дал копеечек от щедрот своих?
- Я не вносил, - обиженно сказал Амосов. - Очень мне нужно.
- И я не вносил! - крикнул Бух. - Нас даже и не просили. Мы даже не знали.
- Я внес двадцать копеек, - осторожно поднялся Нифонтов.
- Ты? - развел руками Швабра. - Молодец! Иди, иди сюда, высокенький. Возьми, возьми пальчиками - свой двугривенный, купи себе миндальных пирожных. Это, брат, будет куда умней. Ась? Что-с? А еще кто?
Больше никто не признался. Сидели, затаив дыхание, обиженные и злые.
- Умники, умники, - извивался, гримасничал Швабра. - А подумали вы, кому жертвуете? Кто против власти, того как называют? Ась? Токарев, встаньте и ответьте. Как того называют?
- Не знаю, - не вставая с места, проворчал Володька. - Я это не учил.
- Напрасно. Эх!… Муравьи вы, муравейчики, соловьи вы, соловейчики… Родители ваши с утра до вечера горбики гнут, на ваше содержание зарабатывают, на воспитание… Сердечно мечтают вырастить вас честными, хорошими, а вы…
- Мы ничего плохого не сделали, - сказал Мухомор.
А Швабра, как будто и не слышит, продолжает:
- Срам какой! Я надеюсь, что больше этого не повторится. Аполлон Августович на вас очень обижен.
Умолк.
Класс сидел угрюмо и тихо. Мухомор нервно рвал под партою промокашку. Самоха смотрел на свое колено, держал руки в карманах. Боялся вынуть их, чтоб не схватить книгу и не запустить ее в Швабру.
С крысиной душой, Лобанов и тот почувствовал прилив гнева. Сопел носом и думал: «Ну и Швабра».
Медведев набрал полон рот слюны и от растерянности не знал, куда деть ее. Не то проглотить, не то беречь, пока подойдет к нему Швабра…
Остальные тоже чувствовали себя отвратительно. Казалось, крикни кто-нибудь: «Бей!» - и все, как один, бросятся на мучителя. Лишь Амосов и Бух сидели внешне спокойно. На самом деле Амосов трусил - как бы в общей суматохе и ему не влетело. Бух волновался иначе: ему страшно хотелось узнать, выведает ли Швабра виновников.
Но виновников не нашлось. Жертвователи тоже не признавались.
- Тогда вот что, - сказал Швабра и щелкнул пальчиками. - Ваши денежки мы повернем иначе… Совсем иначе… В церковную кружечку на благолепие храма. Как, Колечка? А?
- Очень хорошо, - волнуясь и не глядя ни на кого, ответил Амосов.
А Мухомор, как услышал, так чуть не вскочил. Понял, что это дикое издевательство над теми, кто хотел помочь Лихову. Только Швабра мог такое придумать.
Хотелось выскочить из-за парты, кричать, кусаться, перевернуть кафедру, доску. Весь горел гневом.
Швабра заметил, насторожился, сказал ехидно:
- Токарев, что с вами? Нездоровы? Идите из класса, попейте водички…
Володька поднялся. Боясь выдать себя, боясь, что не сдержится, он прикусил губу и решительно покинул класс.
Самоха - стрелою за ним.
- Куда? Куда? - сердито одернул его Швабра.
Самохин - сам не свой. Однако превозмог себя, сказал вежливо, как никогда:
- Отпустите… Мне надо…
Швабра глянул и испугался. У Самохина был такой сердитый вид, что, правда, лучше не связываться. Сказал:
- Идите, если уж так надо вам…
На перемене Токарев и Самоха узнали: деньги, собранные арестованному Лихову, будут и в самом деле положены в церковную кружку.
Переглянулись… Ушли в раздевалку и там долго о чем-то беседовали. Наконец крепко пожали друг другу руки и возвратились в класс.
После уроков быстро собрали книги и ушли вместе. Самоха отправился ночевать к Володьке.



 НОЧНОЙ ПОХОД 


Был вечер.
Самоха и Мухомор тихо захлопнули за собой калитку и пошли вдоль немощеной улицы.
На всю улицу - один фонарь, да и тот освещал только угол маленького домишки, мокрую доску покосившегося забора да край темной лужи, кончавшейся неизвестно где.
По черному небу тянулась серая кисея облаков. Ветер путал и рвал ее.
- Нечего сказать, погодка, - поморщился Мухомор.
- Швабру хоронить бы по такой погоде, в самый раз, - поднимая воротник, сердито ответил Самоха.
- Ну нет, - засмеялся Володька. - Швабру хоронить надо в солнечный, ясный день. Чтобы птички пели и щебетали, чтобы все кругом ликовало и радовалось по случаю такого хорошего праздника.
- А впереди бы гармошка, - обрадовался Самохин, - и чтобы казачка: ти-ли-ти-ли, ти-ли-ти-ли…
- А гроб, чтобы цугом тридцать ослов тащили. Хо-хо!
- А ослов бы украсить павлиньими перьями!
- А на самом переднем - батюшка. Вот бы ловко!
- Действительно! А на следующем - Аполлон Августович.
- А за ним Попочка.
- Нет. Попочка должен идти пешком, за гробом. В руках у него должен быть большой самоварный таз, а на нем орден, что Швабра по царским дням на груди носит.
- А Амоську забыл?
- Амоську? На Амоське траур: на фуражке, на рукавах, на штанах. Весь в трауре. Амоську под руку ведут две няни. Одна глаза ему вытирает, а другая носик. Тьфу! Ну его к черту! - вдруг обозлился Самоха. - Ох, и паршивый! Как вспомню, так кулаки чешутся. Однако, стой, куда это мы попали? Ничего не вижу. Ну и тьма вокруг!
- Осторожней: здесь яма, - предупредил Мухомор. - Вот, брат, живем на какой окраине. Амоську бы сюда поселить, узнал бы, как барствовать.
- Хорошо, хоть собак нету.
- Есть. Из любой подворотни могут выскочить. Ты близко к забору не держись. А вот как дождь хлынет, так тут ни пройти, ни проехать. Мать как-то шла, а у нее калошу засосало. Искала, искала, и не нашла. Так и вернулась домой в одной левей. Это у нас тут часто случается, калош не напасешься.
- Удастся или не удастся? Как думаешь? - шепотом спросил Самоха.
- Попробуем.
- Хоть бы удалось.
- А попадемся - ох, и будет нам.
- Мне что, - сказал Самоха. - Мне и так вылетать, а вот тебе… Ты лучше не суйся вперед. Вообще, если удирать - ты беги первым, а меня, если поймают, - пусть убьют, а не скажу, с кем был. Скажу: «Один». Вот и все.
- Нет, вместе так вместе. Иначе я не согласен.
- Мало ли что не согласен. Ты не спорь. Вечно споришь со мной.
- Ну, ладно, иди. Вон уже и Вокзальная улица.
На Вокзальной светлей. Тут даже газокалильный фонарь высоко раскачивался над перекрестком. Он один, собственно, и освещал улицу, борясь с наседавшим на него туманом.
Началась мостовая. Грязная, скользкая, но идти все-таки стало лучше.
Пересекли запасные пути, прошли мимо желтых глазищ засаленного паровоза, под черным брюхом которого что-то сердито шипело и клокотало, наткнулись на мрачное, длинное здание товарной станции и вышли на перрон под тяжелым железным навесом.
Вот и шумный вокзал с зеркальными окнами первого класса. Сквозь окна виднелись официанты. В черных фраках, с белыми салфетками через руку, они скользили, поглядывая на пассажиров, между столиками, за которыми сидели нарядно одетые штатские и военные. Выхоленные офицеры поблескивали серебром и золотом погон, звякали шпорами. Суетились носильщики: прибегали и убегали. Заслышав колокол, они быстро хватали чемоданы, картонки, баулы, саквояжи и саквояжики и, обгоняя друг друга, спешили к поезду.
Пройдя по перрону, Самоха и Мухомор влились с толпой в мрачный зал третьего класса. Бурый табачный дым скрыл от них большое, перерезанное железными балками помещение. Все оно казалось каким-то скользким и липким. На полу густо лежали плевки, шелуха. Столиков, бритых официантов, саквояжей и саквояжиков, офицеров и пуделей, девочек с куклами - ничего этого здесь не было. Армяки, тулупы, шали, выцветшие кацавейки, пудовые сапоги, тихие, мягкие лапти…
И только одна «величественная» фигура маячила над толпой, фигура вокзального жандарма Дутикова.
- Дзынь-дзон! - шагал он, отзванивая шпорами.
 Дзынь- дзон, 
 Царь - закон. 
 Дзынь- длю, 
 Всех сошлю. 
 Дзынь- длин, 
 В Саха- лин. 
Показав друг другу глазами на Дутикова, Мухомор и Самоха засмеялись:
- Ну и лошадь!
Наконец выбрались из толпы, вышли на привокзальную площадь и пересекли ее. Широкой улицей, гремящей ломовиками, поднялись к ярко освещенной церкви, быстро обогнули ее и вышли переулками к центру города.
Светло.
Магазины сияли огнями. Вылощенные приказчики почтительно сгибались перед нарядными дамами и суетливо раскладывали на прилавках товары. У магазинов стояли блестящие экипажи, ожидавшие своих господ. По тротуарам двигалась праздная толпа.
На перекрестке - городовой. На нем, чуть набекрень, плоская барашковая шапочка с медной номерной ленточкой вдоль. Из-под шапки глядели:
лоб - низкий и вдавленный,
зорко - масляные глаза,
припухший от водки нос и
жесткие, как у моржа, усы.
Шашка, два рыжих шнура - один к свистку, другой к револьверу, крест-накрест башлык, валенки.
Стоит…
Следит…
- Куда прешь? Что несешь? - набрасывается он на мужичка. - Не видишь - главная улица?
И спроваживает его в темный переулок.
А на главной улице свет, нарядные господа… Ни мужичков, ни рабочих…
Для рабочих есть темная и грязная окраина, для мужичков - Сенной базар с вонючим постоялым двором.
А здесь - центр.
Здесь! - магазины.
Здесь - клубы.
Здесь - мужская классическая гимназия.
Мухомор и Самоха остановились.
В окнах гимназии было темно.
- Пойдем, - тихо сказал Мухомор.
Вошли в калитку. Быстро пробежали по асфальтовой дорожке и очутились у парадных дверей.
- Открыто! - удивленно и радостно шепнул Самоха. - Вот удача. Теперь не надо и в окно лезть. Шмыгнем?
Скользнули в знакомое неприветливое помещение. Широкая лестница, раздевалка и коридор.
Постояли, прислушались.
- Бом! - ударили в коридоре часы.
- Половина какого-то, - шепнул Мухомор, - наверно, десятого…
- Интересно, Аким спит или нет?
- В том-то и дело… Давай снимать сапоги.
- Понесем их в руках или как?
Посоветовавшись, решили сапоги взять с собой.
- Ключ бы, а?
- Иди… Тсс…
На цыпочках, вдоль коридора, Самоха и Мухомор двинулись в путь. Вот восьмой, вот седьмой класс. Вот шестой… Вечером гимназия совсем не такая. Днем противная, а сейчас страшная. В окна с улицы падал свет. На полутаинственные квадраты… Паркет чуть скрипит. Малейший шорох далеко уносится по коридору.
- Тсс… - остановился Самоха, - у Акима, кажется, свет…
- Да… Не спит, старая кочерга…
- Ключ у него всегда на веревочке… На гвозде…
- Знаю…
- Прячься!
- А ты?
- А я звякну, - сказал Мухомор, вынимая ножичек. - Я знаю как…
Самоха осторожно вошел в пустой класс, стал за доску. Ждет…
Мухомор поскреб ножичком электрические провода, соединил их - и вдруг у Акима мелко задребезжал звонок.
Миг - и Мухомор рядом с Самохой.
- Слышишь? Идет.
В коридоре скрипнула дверь, раздались тяжелые шаги Акима. Он поспешно пошел к парадному и забурчал:
- Кого это принесло? Ишь, звонит. А чего звонит? Сейчас! - крикнул на весь коридор Аким и скрылся за поворотом.
Только скрылся, как Самоха - кошкою к нему в сторожку, цап с гвоздя ключ и обратно в класс.
- Есть! - показал он Мухомору. - Сцапали.
А Аким был уже у парадного. Взялся за ручку двери, а дверь открыта. Выглянул наружу. Никого нет.
- Балуются сорванцы, - сказал он сердито, думая, что это звонили уличные мальчишки. - Поймать бы да отзвонить вас, негодяев, за уши… - И пошел обратно.
Шел и ворчал:
- И я тоже хорош… Сорока старая. Как же я дверь-то оставил открытой?
Когда Аким скрылся, Мухомор и Самоха осторожно оставили класс. Один за другим, на носках, они двинулись вдоль коридора.
Вот коридор свернул влево, вот еще поворот, а вот и массивная дверь в домовую гимназическую церковь.
Вставили ключ, осторожненько налегли…
- Зонн!… - мелодично запел замок, и дверь бесшумно подалась…
Скользнули, как тени, в пустую церковь, волнуясь, притворили за собой дверь и остановились.
В церкви было темно и мрачно. В дальнем углу слабо мерцала лампада. Где-то царапала мышь.
- Давай скорей, - торопил Самоха. Он испугался немножко и подозрительно посмотрел вокруг. Стараясь скрыть смущение, сказал:
- Молодцы мы, да? - И вытащил из-за пазухи большие щипцы. Волнуясь и мешая Мухомору, стал он отрывать от стены церковную кружку.
- Да уж давай я сам, - сердито ворчал Володька. - Ты лучше возьми лампаду. Свети.
Самоха отдал щипцы и направился в глубь церкви. Искоса посмотрел на какого-то «чудотворца», изображенного во весь рост, отвернулся, быстро схватил лампаду и вернулся к Мухомору.
- Ну вот, хорошо, - прошептал Мухомор.
А через минуту радостно:
- Есть! Вырвал гвоздь!
У другого гвоздя наскоро обломили шляпку, и кружка бесшумно сползла со стены.
- Тяжелая! - сказал Мухомор. - Тут не только те деньги, что мы собрали. Тут больше.
- С процентами, - хихикнул Самоха. - Давай! Пошли! Быстро! Я - кружку, а ты бери мои сапоги. Тихо…
Ящерицами по коридору, в раздевалку, сунулись к парадному, а оно… оно…
- Вот это так штука! - шепнул Самоха. - Аким выходил да и запер на ключ.
Стояли, молчали, думали… Как быть?
- Попробуем в окно?…
Окна были на улицу. С улицы могли заметить. Да и городовой стоял как раз против гимназии, на углу.
- Через черный ход разве?
- Тоже, должно быть, заперто.
- Через второй класс, там окно во двор.
- Правильно!
Снова крались по коридору. Наконец выбрались. Во дворе обулись, юркнули в гимназический сад. Там сломали у кружки замок, высыпали деньги в платок, завязали его узелком. Самоха сунул его за пазуху, а кружку забросил в кусты.
- Готово?
- Пошли.
Шли людной улицей. В окнах сияли огни. Из кино доносилась музыка…
- Теперь на Кольцовскую, - торопил Мухомор, - а то поздно уже. Идем быстрей.
Переулок, другой, третий… Вот и Кольцовская, номер 76. Ворога. Калитка. Во дворе маленький флигелек. Ставни - наглухо. В щелях свет.
- Не спят…
- Стучи тихонько…
За дверью тревожный голос:
- Кто?
Самоха шепотом:
- Мы… Товарищи Лихова. Из гимназии. Дело есть. Важное…
Дверь открылась. На пороге стояла изумленная и встревоженная женщина. Увидя двух гимназистов, она успокоилась и сказала грустно:
- Зайдите. Что вам?
- Мы, - входя, начал Мухомор, - от четвертого класса. Лихов был в седьмом, но это ничего… Мы вот принесли вам для сына… Только вы никому ни слова… Это… А то… Вообще… Не надо говорить…
- Вот… - Самоха вытащил из-за пазухи платок с деньгами. - Возьмите. Мы тоже…
Хотел сказать «революционеры», да постеснялся.
Женщина не знала, что ответить. Удивилась. Взяла деньги, утерла слезы…
- Вы сядьте, - сказала она.
- Нет-нет, нам нельзя, мы спешим. До свидания. Вы извините, что мы так поздно… Увидите Лихова - скажите ему, что это от четвертого…
- Спасибо вам, милые. Сколько же денег тут? Что-то много. Зачем…
Она не знала, как поблагодарить ребят. Волновалась и все утирала слезы.
- Мы собрали, сколько могли.
- Тут даже больше, чем мы собрали… - сказал Мухомор.
- Мы не считали, - добавил Самоха, - но это ничего… Вы сосчитайте сами. Только никому не говорите, что мы… Это секрет…
Попрощались, ушли.
Было часов двенадцать, когда они, наконец, вернулись домой.
Мать пожурила:
- Разве можно так поздно шляться?
Промолчали. Перемигнулись только.
Легли. Долго не спали. Вспоминали каждую мелочь.
- Завтра Швабра и Аполлон с досады лопнут, - шепнул Самоха.
- Пусть, - хихикнул в ответ Мухомор. - Ловкачи мы все-таки, а?
- А ты боялся? Скажи.
- А ты?
- Нет, ты сначала.
- Почему я? Ты скажи.
- Я? Боялся. А ты?
- Я? Немножко трусил.
Засмеялись.
Мать сердито застучала в стенку:
- Спите. Довольно вам, полуночники. В гимназию опоздаете.
Пошептались еще с полчасика и уснули.
Спали крепко, как никогда.



 ШВАБРА РАЗДАЕТ ОТМЕТКИ 


На урок пришел Швабра и принес четвертные отметки.
Тридцать два ученика в классе. Тридцать два сердца усиленно забились. Даже у Самохи оно чуть екнуло. Только тридцать третье сердце, сердце холодного Швабры, стучало спокойно и ровно.
- Очевидно, горим нетерпением? - спросил он, потирая руки. - Да, да, принес я вам отметочки. Хорошие и плохие. Всякие. Каждому по заслугам. Интересно их получить на руки. Не правда ли?
- Конечно! - невольно вырвалось у многих. - Сейчас раздавать будете?
- Кто же это из вас такой нетерпеливенький? Покажись, покажись.
Никто, разумеется, не показался.
Швабра подошел к окну и долго смотрел на улицу.
- Погода сегодня хорошая, - мечтательно сказал он.
- А отметки скоро будете раздавать? - опять спросил кто-то.
Швабра не ответил, лишь укоризненно покачал головой, потом снова стал глядеть на улицу. Побарабанил по стеклу… Вдруг резко повернувшись к классу, расцвел улыбкой:
- А кто, признайтесь-ка мне, будет сегодня отвечать урочек? На пятерочку…
Видя, что желающих нет, притворился удивленным.
- Как? - воскликнул он, - неужели и ты, Коля Амосов, не хочешь? Хе-хе…
- Я? Я могу, - растерянно поднялся из-за парты Амосов. - Я могу… Отвечать?
- Сиди уже, сиди. Ты у меня, Николяус, молодец. Коля, ты у меня, Коля… Нико…
Швабра не договорил: раскрылась дверь, и в класс вошел Аполлон Августович.
Все быстро поднялись и уставились на директора.
Знали - зря он в класс не войдет.
Аполлон Августович сказал что-то Швабре на ухо. Швабра сделал изумленные глаза и затеребил на своем сюртуке пуговицу.
Заложив руки за спину, директор повернулся лицом к классу, но сразу не заговорил. Умышленно медлил и внимательно оглядывал каждого. Под его бесцветным и тяжелым взором многие быстро опустили голову.
- Сегодня утром, - тихо начал Аполлон Августович, - обнаружено неслыханное кощунство. - Вздохнул: - Неслыханное, дерзкое и безбожное. И где? - Он грустно улыбнулся: - В стенах нашей гимназии. В стенах нашего учебного заведения. Аким, войдя утром в домовую церковь, заметил, что дверь в нее открыта, а кружка с деньгами исчезла. Сорвана и похищена.
Аполлон Августович умолк и пристально посмотрел на Самохина.
Самохин выдержал его взгляд, но почувствовал, что сердце забилось чаще. Взял себя в руки, притворился спокойным и равнодушным.
Класс с жадностью уставился на директора, ждал, что он сообщит дальше.
Амосов спросил:
- А кто же это? Не нашли?
Аполлон Августович не ответил и продолжал смотреть на Самохина. Самоха бросил осторожный взгляд на затылок Мухомора и по тому, как Мухомор держал голову, руки, плечи, он понял, что тот на директорскую удочку не поддастся. Это сразу его ободрило, обнадежило, и Самоха повеселел.
- Кража, - сказал Аполлон Августович, - сама по себе есть большое преступление, но кража в церкви - это уже преступление вдвое. Обокрасть святую церковь… - Он безнадежно развел руками.
«А Лихова обокрали, так это, небось, ничего, - сердито подумал Мухомор и нахмурился. - Мы собирали-собирали, а они… Сами жулики, а жуликов ищут… - И решил: - Будь, что будет, до последнего не сдамся».
- Кто мог совершить такое преступное дело, - продолжал директор, - я не знаю. Есть, конечно, кое-какие соображения у меня на этот счет, но…
Он опять посмотрел на Самохина. Потом медленно перевел свой тяжелый взгляд на Мухомора, как бы молча указывая классу на истинных виновников всего дела.
Аполлон Августович боялся, как бы о кружке не узнало его начальство. Узнает - начнутся разговоры: плохо, мол, следите за порядком, вам, мол, доверили гимназию, а у вас вон что творится… Пойдут суды да пересуды. Ничего, кроме неприятностей по службе, не получится…
А уж чем- чем, а своей репутацией перед начальством Аполлон Августович дорожил больше всего на свете.
Догадывался он, конечно, что кража церковной кружки - дело рук самих гимназистов, что кража эта имеет прямое отношение к деньгам, собранным для Лихова, что, скорее всего, это сделали именно четвероклассники, так как сбор для Лихова проводился ими. А раз воры из четвертого класса, то это, конечно, Самохин и Токарев… Но что поделаешь, если преступники не пойманы с поличным?
Остается одно: замять это дело и найти другой предлог для того, чтобы выбросить из гимназии парочку-другую заправил, и в первую очередь, конечно, Самохина… Да и от Токарева не мешало бы поскорее избавиться.
«Было б не принимать среди года этого рыженького, - уж не раз упрекал себя Аполлон Августович. - С этими детьми рабочих, машинистов, прачек, кухарок всегда только одни неприятности. И всему виной моя слабость, мое мягкосердие, доброта».
Аполлон Августович искренне думал, что он и в самом деле хороший и добрый.
- Я, - продолжал он, - строго запрещаю вам какие бы то ни было разговоры по поводу церковной кружки. Если у вас есть подозрения на кого-либо из товарищей, сообщите мне лично, а вне стен гимназии, чтобы о кружке - ни звука. Садитесь.
И он, кивнув Швабре, ушел. Швабра посмотрел на класс потемневшими от обиды глазами и сказал:
- Горько… Обидно… Почему не в пятом? Почему не в шестом? Почему непременно все безобразия в нашем, в четвертом классе? Почему?
Он действительно был расстроен. Как же не расстраиваться? Опять у этого Элефантуса лишний козырь против него, опять Элефантус скажет при Аполлоне Августовиче что-нибудь этакое неприятное, вроде того, что у вас, мол, в классе воришки, преступники, психопатики, а вы…
Швабра обозлился. Поймал глазами Корягина и крикнул желчно:
- Что ты там возишься? Иди сюда!
И, впадая в свой излюбленный тон, продолжал:
- Иди, иди, миленький, иди, голубеночек… Шествуй, ласточка…
Корягин ни жив ни мертв. Пошел к кафедре, застегивая на ходу пояс, которым он все время играл, слушая речь директора,
- Покажись, покажись. А почему бляха грязная? Не можешь почистить, свинтус?
- Могу.
- А дежурный кто нынче?
- Лобанов.
- Ло-ба-нов? - театрально удивился Швабра. - Это чудесно. Иди сюда, Лобанчик. Иди, иди, не стесняйся. Сотри-ка с доски. Стер? Ну вот, молодец. Надо, чтобы доска была всегда чистенькая, чтобы, как стеклышко, горела. А у тебя грязненькая. Вот и останешься на полчасика без обедика… Куда? Куда? Нет, ты не садись, душечка, постой-ка в углу, милочка. Ну, как? - любуясь самим собой, обратился Швабра к классу. - А отметочки-то лежат ведь на кафедре. Лежат и полеживают. Хе-хе. Так и просятся: «Раздайте нас поскорее мальчикам». Раздавать?
- Раздавать! Раздавать! Мы уже давно ждем, - обиженно закричали со всех сторон.
- Вот это правильно, - потер руку об руку Швабра. - А кто из вас скажет, в котором году умер император Петр Великий?
- Ну и черт! - шепнул Коряга Самохе. - Ведь вот же мучает людей. Снять бы сапог да запустить в него, дьявола!
- Попробуй, - посоветовал Самоха. А потом серьезно: - Сапогом не убьешь. Ты Медного Хряща знаешь? Того, что недалеко от Амоськи живет?
- Лудильщика? Знаю.
- Ты его попроси, он Швабру из-за угла камнем бахнет. Ему это нипочем.
- Да я уж раз просил.
- А он что? - с любопытством спросил Самоха.
- Не хочет.
Коряга соврал. Дело было совсем не так. Когда Коряга предложил Хрящу семь копеек за то, чтобы тот бахнул Швабру камнем, Хрящ подумал-подумал, заложил руки в карманы и сказал:
- Ох, и дрянь ты! Нанимаешь. А сам не можешь? Гимназия ты… Герб носишь…
А на другой день, когда Швабра пришел к Амосовым и стал звонить у парадного, Хрящ, закрыв лицо шапкой, быстро подкрался к нему и метким снежком запустил в спину. Гикнул и убежал.
Варя, снимая со Швабры шинель, спросила:
- Что это вы в снегу? Упали?
- Гм… - ответил Швабра. - Это… Это с крыши-с…
- Так когда же умер Петр Великий? - не унимался Швабра. - Кто скажет?
Молчание. Лишь Амосов поднял руку.
- Ну, скажи, скажи, Коля. Ты у меня молодчинище.
- В тысяча восемьсот двенадцатом году.
- Врет! - радостно взвизгнул Самохин. - Врет! Я хоть и сам не знаю в каком году, а только не в этом. Спросите Токарева, он знает.
Желая поддержать Самохина, Володька поднял руку и сказал:
- Петр Великий умер в тысяча семьсот двадцать пятом году.
- Тебя не спрашивают, - холодно обрезал его Швабра. Ему было неприятно, что Володька перещеголял его любимчика Колю. Однако история не была предметом его преподавания. Желая восстановить репутацию, Швабра перешел на греческий язык.
- Амосов, пожалуйте к доске.
- А отметки? - жалобно вздохнули в классе.
- Сам знаю!
И начал сыпать вопросы Амосову. Вопросы все были легкие, из давно пройденного. Амосов оттарабанивал без запиночки. Швабра радовался, потирал руки:
- Так, так, так… Ах ты, Коля, Коля, Коля!
В азарте Швабра не рассчитал. Приказал Амосову:
- А ну-ка, переведи-ка вот это. А ну-ка.
Амосов вздрогнул. Попалось ему как раз то, чего он не знал.
Швабра подбадривал:
- Да ну же, смелей!
Коля опять запнулся.
Швабра тихонько подсказал. Коля перевел одну фразу, на другой снова застрял.
Самоха передал через соседей Володьке, чтобы тот поднял руку и ответил. Видя, что Володька и не собирается этого делать, послал ему грозную записку:
«Отвечай, сатана, а то дружить не буду. Отвечай, не давай спуску Амоське».
Володька нехотя поднял руку.
- Я переведу, Афиноген Егорович, - сказал он и, не ожидая ответа, быстро перевел то, чего не мог перевести Амосов.
- Довольно! - разозлился Швабра. - Сядьте все по местам! Приступим к раздаче отметок.
В классе насторожились.
- Первым учеником по постановлению педагогического совета признан…
Швабра умышленно сделал паузу. Хотел, чтобы фамилия первого ученика прозвучала эффектней.
- Конечно, Токарев Володька, Мухомор, - подсказал кто-то.
- Это еще что за разговорчики? У кого это язычок болтается?
Швабра пристально посмотрел на Самоху:
- Ты?
Самохин отрицательно покачал головой.
- Первым учеником… - продолжал Швабра и вдруг, повысив голос, произнес торжественно: - Признан… Амосов Николай. Поведение - пять. Внимание - пять. Прилежание - пять. По-гречески - пять, по всем предметам - пять.
- Неужели и по гимнастике? - осторожно спросил Самохин.
Все знали, что Амосов самый неповоротливый в классе. На уроке гимнастики стоял он в шеренге, как мешок, набитый ватой. Каждое его движение, вялое и беспомощное, вызывало смех. Пять по гимнастике Амосову?…
- Да, да, и по гимнастике пять! - строго сказал Швабра. - Молодец, Коля! Иди сюда. Иди, молодчинище.
Амосов вышел вперед и почтительно стал у кафедры.
- Святоша, - с нескрываемой досадой шепнул Корягин.
- Чемпион мира… Курдюк бараний, - поддакнул Самоха.
- Молодец, молодец, Коля, - не унимался Швабра. Амосов расшаркался, взял отметки и на цыпочках пошел на место. По дороге бросил насмешливый взгляд на Володьку, точно хотел сказать ему: «Что? Съел?».
- Вторым учеником, - сказал холодно Швабра, - признан Токарев Владимир.
Мухомор встал.
- Хвалю. Хорошо учишься. Тоже почти по всем пять. Вот только по-гречески хуже: четыре с плюсом и по-русски;… По поведению хотя круглое пять, однако должен заметить, что вам, Токарев Владимир, следует построже следить за собой, в особенности же поосмотрительней выбирать себе товарищей - И, скосив, глаза на Самохина, он продолжал: - Старайтесь не потерять своего места в классе и всегда оставаться вторым учеником.
Все заерзали. Многие переглянулись.
«Как? - подумали они. - Значит, Швабра первое место уже раз и навсегда закрепил за Амосовым? Что же это такое? Выходит, что лучше Амосова уже и учиться нельзя?»
- Если по справедливости, - глядя в пол, тихо сказал Корягин, - так Токарев уже давно должен быть первым.
- Что? Это кто позволил вам рассуждать? Корягин, я спрашиваю, что это за разговорчики? А? Критиковать постановления педагогического совета? Выйдите-ка вон из класса. Пройдитесь в коридор.
- Да я не критикую, я только говорю, что несправедливо это.
- Выйдите, говорю. Живо!
- Выходи-выходи, Сережка, не задерживай, - шепнул Самохин. - Какая разница? Иди. Отметки за тебя получим.
Корягин вышел, а Швабра, выгнав вслед за ним и Самохина, продолжал раздавать ведомости.
В классе было тридцать два ученика. Из них первый - Амосов, второй - Володька Мухомор, третий - Бух и т. д. Медведев был восемнадцатым, Корягин - двадцать вторым.
Тридцать вторым и последним считался Самохин.
Когда дошла до него очередь, Швабра велел позвать его в класс и, поставив к доске, сказал с улыбочкой:
- Поведение - три. Троюшечка… По остальным - колы и двойки. Двоечки-с. Краса и гордость класса. Самохин Иван, вы достигли вершины славы. Получите ваши отметочки и останьтесь на час без обеда. Без обедика-с…
Самохин взял отметки и равнодушно, не рассматривая их, сунул в карман. Глядя прямо в лицо Швабре, сказал с чуть заметной улыбкой:
- «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» Правда, Афиноген Егорович?
На этот раз даже Швабра не рассердился.
- Вот именно-с, - засмеялся он. - Вы, Самохин, воздвигли себе такой памятник, какой никому никогда не снился. Память о вас не умрет. В назидание потомству здесь, в этом классе, будет врезана мраморная доска с надписью: «Хуже и глупее Самохина в нашей гимназии не было никого».
- А рядом, - сказал Самохин, - будет еще доска.
- То есть? - насторожился Швабра. - Это о ком же еще доска?
Самоху так и подмывало сказать: «О вас», но на такую прямую дерзость он не отважился и поэтому, прикинувшись простачком, ответил:
- Не знаю… Впрочем, про другого никакой доски не будет… О другом и так будут знать… Без доски…
На этом их разговор и кончился…



 ТРИ ЗАПИСОЧКИ 


Лобанова недаром дразнили крысой. Он и похож был на крысу. Ходил и вынюхивал, где что творится. Заметит группу ребят, подойдет тихо, сморщит мордочку и слушает. Уши у Лобанова большие, глазки маленькие, носик остренький. Из-под верхней губы глядели два острых зуба. Не хватало только крысиных усиков.
Любил Лобанов больше всего на свете что-нибудь выведать. Выведает, никому не скажет ни слова и устроит какую-нибудь-штуку. Устроит и тайно, один, потешается. Ни радостью, ни горестью ни с кем не делится. Все сам, все сам.
Книжку какую-нибудь читает, ни за что никому не покажет. Спросят:
- Интересная?
Молчит.
- На перемене будешь в чехарду играть?
Молчит.
Захочет - присоединится к играющим, захочет - не присоединится. Среди игры ни с того ни с сего может оставить товарищей и уйти.
Зато все, что делалось вокруг, было предметом живейшего внимания Лобанова. Ничто не могло укрыться от его взора. Если кто-нибудь хотел посекретничать, обязательно осматривался: нет ли близко Лобанова. Но и это не помогало. Точно невидимо и незримо он присутствовал всюду.
Такую черту у Лобанова как-то заметил Швабра. Заметил и стал ставить хорошие отметки. Лобанов не был умен и сразу не понял причины такой неожиданной щедрости. Разобрался он в этом позже.
Однажды Швабра вызвал его в учительскую и сказал с глазу на глаз:
- Вы хороший ученик, Лобанов.
Лобанов сузил крысиные глазки.
- Я на вас очень надеюсь, - продолжал Швабра. - Вы могли бы быть примером в классе, в особенности же по поведению. Да, по поведению…
Лобанов молчал.
- Вот скажите мне, - спросил Швабра, - кто на днях на уроке географии налил лампадного масла в чернильницу, которая стоит на кафедре? Ведь вы знаете.
Уж кто- кто, а Лобанов, разумеется, знал. Только вопрос Швабры его удивил несказанно. Как же можно не знать того, что является секретом в классе? А если Швабра не знает, то это даже странно. Всегда и все можно узнать. Но Лобанов не из тех, кто делится своими мыслями, чувствами, наблюдениями. Поэтому он и Швабре ничего не ответил, только чуть приподнял верхнюю губу и показал белый зуб.
Швабра ждал. Видя, что Лобанов не расположен к откровенностям, попробовал подойти к нему иначе.
- Вы, - сказал он, - пример хорошего поведения, но учитесь, должен признаться, неважно. Хотя у вас по моим предметам четверки, но это еще не значит, что вы на четверку знаете. Правильно?
Лобанов молчал.
Швабра встал и сказал решительней:
- Вам по-настоящему следует ставить двойку, а если я вам ставил четыре, так я полагал, что вы это сумеете заслужить полной своей откровенностью. Я вас спрашиваю, а вы молчите, как эта дверь, как этот стул, и вообще как истукан.
Лобанов струсил. Понял: Швабра гневается. Шутки плохи. Однако все же молчал.
- Так вы не желаете ничего говорить о том, что у вас делается в классе? - поставил Швабра вопрос в упор. - Подумайте…
Лобанов показал второй зуб и забегал глазками по учительской. С любопытством рассмотрел все, запомнил, где что стоит, но только так, для себя, а не то чтобы для какой-нибудь цели…
Не дождавшись ответа, Швабра сказал ему грубо:
- Идите. Вы мне не нужны.
И с досадою пожал плечами.
Лобанов поспешно вышел.
И с того дня четверки по-гречески кончились. Но Лобанов все-таки не сказал никому ни слова о своем разговоре со Шваброй.
Но иногда Лобанова неожиданно обуревала жажда хоть чуточку разгрузиться от накопившихся секретов. Тогда он прибегал к любимому способу - писал тайные записочки. Так недавно он послал три записки - Амосову, Самохе и Швабре.
Амосову он написал:
 «Эй, ты, сообщаю - против тебя заговор. Знаю наверняка. Медведь, Коряга, Мухомор и Самоха хотят тебя спихнуть с места первого ученика. Ха-ха! Как ты себя чувствуешь, зубрилка? 
 Твой таинственный друг 
 Серая маска» 
Самохе он подкинул такую записочку:
 «Амоська знает ваш секрет. Эх, вы, остолопы! 
 Ночной глаз». 
А Швабре написал следующее:
 «Афиногеша! Твоему Амоське хотят подставить ножку. А знаешь, кто? Мухоморчик. Смотри в оба до самого гроба. Ку-ку! 
 Кусачая муха». 
Результаты лобановских записочек сказались быстро.
Амосов показал записку отцу. Тот поморщился и спрятал ее в жилетный карман. Когда пришел в гости Швабра, ему сейчас же показали записочку.
Швабра вспомнил и ту, что получил сам. Сказал Амосову:
- Не обращай, Коля, внимания. На завтра повтори двадцать второй параграф. Я спрошу тебя. А Токарева, или, как он там у вас называется, Мухомора, не бойся. Я ему тоже задам вопросики…
Вдруг Швабра повеселел.
- Такие, - сказал он, - задам вопросики, что дыбом встанут его волосики. Хе-хе!…
И довольный своей остротой, он потер руки и, обратясь к Колиной маме, сказал:
- Быть учителем, да еще и наставником… Что за комиссия, создатель, быть, вот, как я, преподаватель! Хе-хе!…
Швабра давно был влюблен в свои способности говорить рифмами. Сказал:
 Ах ты Коля, Коля-свет, 
 Урок выучил иль нет? 
И, щелкнув пальцами, он крикнул:
 А теперь долой делишки, 
 Сядем мирно за картишки. 
Колины папа и мама расхохотались. Мама сказала льстиво:
- Афиноген Егорович, вы замечательно способный человек. Вы прямо неподражаемы. Почему вы не пишете? На вашем месте я написала бы целую книгу.
Швабра ответил скромно:
- Как знать. Может быть, и пишу. Некогда. Обуреваем, но некогда.
- Ну вот, видите, - всплеснула руками Колина мама. - Прочитайте, пожалуйста, хоть что-нибудь из ваших произведений.
- Что вы, что вы! Избавьте, помилуйте, - кокетливо сказал Швабра. - Какой я поэт!
Однако он скоро уступил настойчивым просьбам и, став в позу, продекламировал:
 Белеет парус на просторе 
 В прозрачной дымке голубой. 
 Сверкает жемчугами море, 
 Волна… 
- А я знаю, - перебил Коля. - Это похоже на «Белеет парус одинокий…»
- Николай! - одернул его отец. - Тебя не спрашивают…
А когда Швабра закончил чтение своего стихотворения, мама сказала:
- Очень, очень хорошо, Афиноген Егорович, да вы прямо Лермонтов.
- Ну-ну, оставьте, - гордо улыбнулся Швабра. - До Лермонтова мне далеко. Одно только могу сказать: не вольнодумец я. У Лермонтова говорится: «А он, мятежный, ищет бури…» «Мятежный…» Звучит это, конечно, красиво, но…
Швабра задумался, прошелся по мягкому ковру, остановился и сказал решительно:
- Да… В молодости и я многого не понимал, увлекался…
- А теперь? - осторожно спросила Колина мама.
- Теперь? Прозрел. Мятежи и бури - это, знаете ли, пахнет революцией. А что такое революция? Это испорченная фантазия, пыл незрелого воображения. Я - за твердые и незыблемые устои нашего государства. В этом, и только в этом вижу я благополучие Отечества. Я служу, получаю приличный оклад, я слуга государя и верный страж его престола. Роль скромная, но я ею горжусь.
- И я, - сказал Коля. - Я тоже люблю царя и царицу. А Мухомор у нас в классе про царя всякие гадости говорит.
Коля прекрасно помнит, что про царя говорил не Мухомор, а Самоха, но теперь он нарочно свалил это на Мухомора, так как именно он, Мухомор, а не Самоха, являлся его соперником в борьбе за первое место в классе.
- Да? Какие же гадости говорит Мухомор про царя? - нахмурясь, спросил Швабра. - Расскажи, расскажи.
Коля замялся:
- Да он говорил, будто царь совсем не думает о народе, а только балы устраивает, что он курносый, и всякую другую гадость говорил он о царе. Говорил, будто царь только и знает, что казнит революционеров, что в Петропавловской крепости людей до конца жизни в глубоких подвалах держат.
- А еще что? - насторожились и Швабра, и Колин папа.
- Больше ничего. Я…
Вдруг в прихожей раздался звонок.
- Ага, партнеры! - обрадовался Швабра. - Прекрасно, прекрасно. «А в ненастные дни собирались они часто…» Помните это место у Пушкина? Прекрасно писал Пушкин. Хотя тоже был из вольнодумцев…
Недаром государь нередко грозил ему пальцем и говорил: «Пушкин, не забывай, что ты…» Государь не договаривал, а Пушкин очень обижался. Он догадывался, что государь намекает ему на родство с арапом Петра Великого, а для него это был нож острый. Даже хуже.
Поболтав еще о том о другом, Швабра, Колин папа и подоспевшие к тому времени гости уселись за карты. И за картами Швабра был весел, как никогда, все время пощелкивал пальцами и старался говорить рифмами. Выходило плоско, неостроумно, но Коля, стоя за его спиной, каждый раз разражался громким хохотом и бежал к маме передавать Швабрины прибаутки.
- Мама, знаешь, папа сказал: «Пики», а Афиноген Егорович в ответ: «Хоть картишки у вас и пики, но козыришки невелики». Ха-ха! Правда, ловко?
- Отстань, - говорила мама, - ты мне надоел. Ничего тут остроумного нет.
- Но ведь ты же сама восторгалась стихами Афиногена Егоровича.
- Нисколько не восторгалась. Ты, Коля, не понимаешь приличий. Раз человек читает стихи - надо сделать вид, что тебе они очень нравятся. Это простой акт вежливости. Так принято в хорошем обществе. А вообще ты не вертись в гостиной, иди к себе и учи уроки.
- Я уже выучил. Я пойду на кухню играть с Варей в карты.
- Ну, это ты оставь. Во-первых, Варя занята, она готовит стол к чаю, а во-вторых, что это за манера играть в карты с прислугой?
- Но если мне скучно?
- Почитай что-нибудь…
- Фу, надоело читать.
И пошел Коля слоняться без дела по комнатам…
Иначе отнесся к подброшенной записочке Самоха. Прочитав ее, он рассердился.
«Как? - подумал он. - Среди нас предатель?» Стал перебирать всех по очереди.
- Медведев? Нет. Коряга? Нет. Мухомор? Нет. Но кто же?
Самоха собрал всех и, показав записку, резко спросил:
- Кто?
Друзья удивились не меньше его.
- По-моему, никто, - спокойно сказал Мухомор. - Мы, по всей вероятности, говорили, а нас подслушали. Вот и все. А подслушал, должно быть, Лобанов.
- А черт его знает, Лобанов или не Лобанов, - сказал Коряга. - Не пойман - не вор. Во всяком случае, досадно, что секрет наш открыт.
- Видишь, Мухомор, - сказал Самоха, - теперь раз Амоське все известно, теперь хочешь не хочешь, а с места первого ученика его спихнуть надо. Надо, а то Амоська и Швабра вовсе нос задерут, вовсе житья от них не станет. Теперь все дело за тобой. Гляди в оба. Особенно по-гречески долби назубок, чтоб Амоська тебя обогнать не мог. А мы тебе уж вот как помогать будем. И старшеклассников попросим для тебя переводы делать и с греческого на русский, и с русского на греческий, и задачи решать, и сочинения писать. И шпаргалки тебе передавать будем, и подсказывать - и все, что хочешь. А Амоську мы нарочно сбивать станем, неверно подсказывать, условия в задачах путать, и дразнить, и мешать, когда он отвечает, и учебники у него воровать будем. Во! Зададим ему жару.
- Не хочу я так, - покачал головой Мухомор. - Я сам, без вашей помощи, обгоню Амосова. Без всякого жульничества. Да мне его и обгонять нечего, я и так лучше его все знаю. А толку что? Все равно меня первым не сделают.
- Во, опять на попятную, - надулся Самохин. - Ты же обещал. Трусишь, что ли?
- Да я не отказываюсь. Только я по-честному. Это Амоська, свинья, на всякие гадости способен. А я так не хочу.
- Ну, ладно, только ты нам не мешай.
- Он и так лицом в грязь не ударит, - уверенно сказал Коряга. - А за Амоськой будем следить. Если его опять сделают первым учеником только за то, что он Швабрин любимчик, мы такой тарарам подымем, что гимназия ахнет. Согласны?
- Согласны, - подтвердил Медведь.
А Самоха сказал:
- Если Мухомор спихнет Амоську, честное слово, от радости лопну.
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На другой день, перед первым уроком, из класса в класс быстро пробежала весть:
- Лихов пришел! Лихова освободили!
Самоха и Мухомор обрадовались, выскочили в коридор. Действительно, из раздевалки медленно шел Лихов, окруженный группою одноклассников. Его с любопытством рассматривали и расспрашивали наперебой:
- Ну как?
- Расскажи.
- Давно освободили?
Но не успел Лихов войти в класс, как вслед за ним ворвался Попочка и нервно закричал:
- Сейчас же, сейчас же, сейчас же идите к директору!
Лихов ответил резко:
- Слышу. Не глухой.
Мухомор и Самоха побежали взглянуть в седьмой класс. Хотелось посмотреть на Лихова. Самоха не удержался, позвал:
- Лихов!
Тот оглянулся.
- Ге-ге! - улыбнулся Самоха и застеснялся?- Не зная, что еще сказать, добавил: - Харла-барла, Лихов! Это мы. А вот и Мухомор. Гляди: рыжий, как апельсинчик.
Лихов удивленно посмотрел на Самохина. Семиклассники засмеялись. Самоха покраснел. Мухомор молча кивнул Лихову головой.
- Что вам тут надо? - набросился Попочка. - Идите в свой класс.
И прогнал.
Лихов направился к директору. Но не прошло и пяти минут, как он вышел и сообщил ожидавшим его одноклассникам:
- Исключили… С волчьим…
Лобанов первым услышал об этом. Он испугался, прибежал в класс, сел, но никому не сказал ни слова. Но об исключении Лихова быстро узнали все.
Из каждого класса выглядывали встревоженные, злые лица. Попочка, выбиваясь из сил, шнырял по коридору и упрашивал:
- Да сядьте же, сядьте же, наконец!
Видя, что уговоры не помогают, он повысил голос и стал грозить:
- Запишу! Доложу! Донесу! Немедленно войдите в класс. Закройте за собой двери.
Успокаивал третий - народ вылезал из пятого, успокаивал пятый - горохом сыпали из первого малыши. Трудней всего было справиться с седьмым, где учился Лихов, и с четвертым, где особенно волновались Самоха и Мухомор.
Заметив, что из седьмого группа гимназистов вместе с Лиховым направилась к раздевалке, Мухомор и Самоха проскочили за спиной Попочки и незаметно шмыгнули туда же.
Надевая шинель, Лихов говорил товарищам:
- С волчьим билетом… Это значит - ученью конец. Теперь уже никуда не примут. Из тюрьмы выпустили по несовершеннолетию… Мне не сказали, но я знаю, что буду находиться под тайным надзором полиции… Но мы еще посмотрим…
Он сильно волновался и от волнения не мог найти калоши. Мухомор хотел по-товарищески услужить, подать ему их, но вдруг подумал: «Что же я делаю? Ведь надев калоши, Лихов уйдет… Уйдет навсегда, навсегда из гимназии… Нет. Пусть лучше поищет калоши… Пусть еще побудет здесь, с нами…»
И он сунул калоши в угол, покраснел и растерянно посмотрел на Самоху. А Самоха шепнул ему на ухо:
- А ведь Лихов ничего не знает, как мы для него кружку… в церкви… и как мы ночью к его матери заходили…
- Ну и пусть не знает, - сердито ответил Мухомор. - Не надо говорить, зачем?
Пока Лихов искал калоши, расстроенные товарищи молча смотрели на него.
Вбежал Попочка.
- Господа, господа, как не стыдно? Ведь звонок уже был. Идите в класс, ведь я же просил.
Встретив слишком выразительные взгляды семиклассников (было их здесь человек восемь), Попочка сбавил тон:
- Я понимаю, - сказал он, - конечно, проводить товарища… Мне, Лихов, вас тоже сердечно жаль…
- Вижу, - с досадой огрызнулся Лихов. - Бросьте хоть на прощание врать. Вы бы лучше мои калоши нашли. Это был бы единственный ваш умный поступок.
Попочка так и вспыхнул. Побагровел весь. Однако сдержался. Учел, что в такую минуту лучше не вступать в пререкания. Но все же подумал: «Как быть? Промолчать - свой авторитет подорвешь, зашуметь - как бы чего не вышло. Ведь этот Лихов такой верзила. Ему теперь все нипочем…»
Ответил как-то неопределенно, не то заискивающе, не то сердито:
- Я, конечно, понимаю ваше состояние, но все же так выражаться…
И, обращаясь к семиклассникам, Попочка попросил их притворно-дружеским тоном:
- Ну, что же вы, господа, надо же найти Лихову калоши. Ищите.
Никто ничего не ответил, а Лебедев, репетитор Коли Амосова и лучший друг Лихова, только отвернулся с досадой.
Вдруг Попочка заметил Самоху и Мухомора.
- А вам что здесь надо? - крикнул он. - Кто вам позволил уйти из класса?
Мухомор и Самоха переглянулись.
- Мы сейчас, - сказал Мухомор. - Вот проводим Лихова и пойдем.
- Без вас проводят, - оборвал Попочка. - Подумаешь, какие друзья-приятели. Вам еще до седьмого класса далеко. Идите.
Мухомор и Самоха - ни с места.
- Полюбуйтесь, - сказал Попочка семиклассникам, указывая на Самоху. - Хоть бы вы, старшие, внушили ему.
- А что внушать? - спросил Лебедев. - Разве это плохо, что они товарища хотят проводить?
- Как вам угодно, - наконец вышел из себя Попочка, - но я принужден доложить Аполлону Августовичу.
И он было пошел к дверям, но Лихов преградил ему дорогу.
- Подождите, - сказал он и обратился к Самохе и Мухомору: - Идите-ка лучше в класс, а то, видите, меня выгнали и вас, еще чего доброго, выгонят.
Похлопав Мухомора и Самоху по плечу, Лихов стал деликатно подталкивать их к двери. Мухомор на минутку остановился и сказал:
- Лихов, твои калоши в углу, за щеткой, стоят. До свидания. Матери кланяйся.
- А ты разве ее знаешь? - удивился Лихов.
Мухомор ничего не ответил, и они с Самохой пошли осторожно по коридору. В класс уже войти было нельзя: начались уроки. Решили переждать до звонка в уборной - единственном убежище всех обиженных и оскорбленных гимназистов.
Лихов нашел калоши, надел их и стал прощаться с товарищами. Все молча жали ему руку, ни у кого не находилось слов, а те слова, которые каждому приходили в голову, казались бледными и ничего не выражающими. Только изредка говорили коротко и односложно:
- Увидимся.
- Всего хорошего!
- Попросим директора.
- Не допустим.
А когда Лихов вышел и захлопнувшаяся за ним дверь навсегда отрезала его от гимназии, Лебедев крикнул:
- Господа, к Аполлону Августовичу! Что это, в самом деле! На каком основании Лихова исключили?
- Идем, идем! - раздалось со всех сторон, и семиклассники тронулись по коридору к директорскому кабинету.
Попочка опередил всех и первым заскочил в кабинет.
- Аполлон Августович, - сказал он быстро, - извините, но к вам делегация. Я ничего не мог с ними сделать. Во главе - Лебедев и еще этот, Минаев. Как прикажете поступить?
- Какие там делегации! - нахмурился директор. - Записать всех, кто нарушает порядок. Разгоните их к черту!
Но за дверьми кабинета уже слышался сдавленный гул голосов. Не дав никому опомниться, обрушился:
- Это еще что такое? К чему это? Чья это затея? Лебедева? Минаева? Вы что, хотите подражать Лихову? Не со-ве-тую. Вместо того чтобы учиться, бог знает чем занимаетесь. Сейчас же спокойно идите в класс. Никаких делегаций не принимаю.
- Мы просим выслушать нас, - выйдя вперед, сказал Лебедев.
Аполлон Августович закрыл ладонями уши.
- Ничего, ничего я слушать не желаю, - сказал он и захлопнул за собой дверь.
С минуту, не более, продержалась чего-то ждущая тишина и, не дождавшись, рухнула, опрокинулась, зазвенела:
- У-у! Аполлон без панталон!
- Морда жандармская!
- Скотина!
Самоха выскочил из уборной. Миг - и он уже понял, что надо делать. Заложил в рот два пальца и так свистнул, что звук вылетел за фортку. Стоявший на улице городовой скосил глаза на гимназию и прислушался.
Аполлон Августович снова распахнул дверь и поспешно вышел из кабинета. Из учительской выглянул растерянный батюшка. Из сторожки, застегивая на ходу мундир, спешил Аким. Попочка бросился на гимназистов.
Аполлон Августович остановил его и, сделав еще шаг вперед, уставился на бунтарей.
- Так, - еле слышно сказал он, - хорошо-с…
И, обращаясь к Попочке, приказал:
- Перепишите этих молодых людей. Всех, всех до одного.
Самоху он не заметил, так как Мухомор втащил его за куртку обратно в уборную и пригрозил:
- Тебя ж первого выгонят. Что ты не знаешь, на каком ты счету? Не высовывайся, а то так и тресну!
- Лебедев, - сказал директор, - идите в класс. Да, да, в класс. Минаев, это и к вам относится.
Лебедев посмотрел на товарищей, махнул рукой и пошел. Минаев - за ним.
- И вы расходитесь, - захорохорился Попочка, обрадовавшись, что вожаки первыми сдали позиции. - Ну, ну, живо, господа. Успокойте свои нервы. Ай-ай-ай, какое безобразие!
И все разошлись.
Директор пошел в учительскую, Аким стал подметать коридор. Мел и ворчал:
- Бунтари… Молоко на губах не обсохло, а туда же… Всыпать бы по пятьдесят каждому. Ишь, наследили ножищами. Прибирай тут за ними. Щеток не напасешься.
А вечером был экстренный педагогический совет. Постановили: Лебедеву и Минаеву, как коноводам, по тройке поведения. Остальным - по четыре. Вызвать родителей и предупредить.
А ночью Аполлон Августович, сидя в своем кабинете, курил папиросу за папиросой и писал на казенном бланке:
 «Совершенно секретно. 
 Его высокоблагородию 
 господину полицмейстеру. 
 Настоящим сообщаю: согласно соответствующим инструкциям министерства внутренних дел, а также указаниям министерства народного просвещения и циркулярным письмам господина попечителя учебного округа ученик 1-го класса вверенной мне гимназии Лихов Василий Андреевич, происхождения низкого (мать - кухарка, отец - солдат), шестнадцати лет от роду (рожден в 1886 году), из гимназии исключен с волчьим билетом. В силу того, что согласно Вашему секретному отношению за № 994 вышеуказанный Лихов Василий взят под надзор полиции, я, руководствуясь соответствующими инструкциями, дальнейшую ответственность за Лихова Василия, как учащегося гимназии, с себя слагаю. 
 Одновременно считаю необходимым довести до сведения Вашего высокоблагородия, что ученики 1-го класса той же вверенной мне гимназии - Лебедев Петр (сын акушерки) и Минаев Павел (сын почтальона) требуют сугубого за ними наблюдения. 
 Директор мужской классической гимназии 
 статский советник Аполлон Хамчинский». 
А утром Швабра, войдя в класс, сказал:
- Сегодня письменная. Пишите, деточки, зарабатывайте себе отметочки… Хе-хе… Надо учиться. Слушаться… Ну, раскройте тетрадочки, мокайте перышки и пишите. «Александр Македонский выступил в поход. В по-ход…» Написали? Пишите дальше: «Стены древнего города Трои были разрушены…» Так-с. Готово? Молодцы… Пишите: «Царь Мидас был награжден ослиными ушами». Хе-хе… Самохин, вот бы тебе такие ушки… Тсс! Не шуметь! «Юлий Цезарь перешел Рубикон… Ру-би-кон… Буцефал был любимый конь Александра Македонского. Ма-ке-дон-ско-го». Готово? Ну, еще две фразы: «Пифия была прорицательницей».
- Это которая? Это та, что, как ведьма, на огне сидела и всем предсказывала? - спросил Самоха.
- Дурачок ты, дурашечка, - ответил Швабра. - Сиди и не мешай. Написали про Пифию? Хорошо. Пишите последнюю: «Диоген спал в бочке. В бочке…» Ну-с, а теперь все это переведите на древнегреческий язычок. Только думайте головками, а не пяточками. И ошибочек не делайте. А я посижу-с.
Швабра уселся за кафедру.
В классе уныло зашуршали перья…



 ПРО ЦАРЯ ДАВИДА И ИНДЕЙЦЕВ 


Дежурный отскочил от двери и крикнул:
- Вонмем! Прокимен глас седьмой. Господи, услыши нас, плывет, как бочонок, в класс сам отец Афанас.
Отец Афанасий действительно был похож на бочку. Ростом мал, а толщиной - еле в дверь влезал.
Войдя в класс, он остановился перед иконой, поднял вверх глаза и замер в ожидании.
Прошла минута, другая…
- Что же это? Кто дежурный? Почему молитву не читаете? Читайте молитву.
Тишина.
- Ну, начинайте: «Преблагий господи…»
Никто ни звука.
- Да что же это? Дежурного нет, что ли?
- Я дежурный, - осторожно отозвался Корягин, - да у меня горло болит.
- Горло болит, - повторил отец Афанасий. - На переменах козлом орать, так не болит, а как молитву читать, так сейчас же и скарлатина… Ну, не читай… Пусть другой читает. Кто будет читать?
- Я! - выскочил Амосов.
- Не надо! - крикнул Самохин. - Он, батюшка, собьется.
- Ну-ну, Амосов не собьется. Это ты, болван, собьешься. Читай, Амосов.
Амосов начал молитву. Самохин подошел к нему на цыпочках и стал тихонько подсказывать. Подсказывал нарочно неверно. Амосов молитву знал назубок, но из-за Самохина сбился.
- Ну вот, я же говорил, - подмигивая соседям, сказал Самохин. - Куда ему, Амоське, молитвы читать. Давайте начнем сначала.
Амосов обозлился:
- Батюшка, он нарочно мне мешает. Нарочно сбивает.
- Отойди, не стой как бес-искуситель, - погрозил пальцем отец Афанасий, сердито глядя на Самохина. - Амосов, начинай сначала.
Амосов начал.
- Не спеши! - оборвал Самохин. - Отец Афанасий, что он, в самом деле, тарахтит, как шарманка. Даже настроиться божественно нельзя.
- Ты, лукавый, перестанешь или нет? - нахмурился батюшка. - Закрой уста!
Самохин умолк, украдкой посматривал на товарищей, улыбался и строил рожи.
В третий раз Амосов дочитал молитву без помех, и все шумно сели.
Начался урок.
Батюшка вызвал Лобанова:
- Расскажи про царей иудейских.
- Царей иудейских? - переспросил Лобанов. - Царей? Иудейские цари были… были…
- Знаю, что были. Зачем всуе быкать. Говори толком.
- Были цари иудейские такие: был царь Саул, а у него был пастух. Саул был всегда не в духе. Нападала на него черная монополия.
- Не монополия, балбес, а меланхолия. Знаешь, что такое меланхолия?
- Знаю. Это… Ну, как бы вам, батюшка, сказать, скука такая. Сегодня скучно, завтра скучно, а там и с ума спятить можно. Так вот: когда царь Саул стал пятиться…
- Погоди, что ты, отрок несчастный, мелешь? Никуда Саул не пятился. Что ты несешь несусветину?
- Как же, батюшка?
- Сядь! Я тебя больше и спрашивать не хочу.
- Да нет, батюшка, я до конца расскажу. Вот и позвал Саул пастуха. Пришел это пастух, по имени Давид, да как заиграет на музыке. А Саул - в слезы. Брось, говорит, не могу я твои аккорды слушать.
Давид взял и бросил. Только бросил, а Саул опять говорит: «Поиграй немножко». Давид опять заиграл. Только заиграл, а Саул снова: «Ну тебя с твоей музыкой. Замолчи. Нету возможности».
Так было долго, пока Саул не помер. А царем стал Давид. Вот стал Давид царем и царствует. Царствовал он, царствовал…
- Ну?
- А потом… Я дальше не учил, батюшка. Да, вспомнил! Еще Давид убил этого… Как его… Такого сильного… Давид был маленький, а тот - во! Во какой!
Лобанов поднялся на цыпочки и задрал руку кверху:
- Во какой был. До потолка! Хотел он Давиду голову мечом отсечь, а Давид как трахнул его камешком, и прямо в висок. И убил. С тех пор Давида и прозвали - царь-псалмопевец. И еще он был пророк. Всем ворожил.
- Не ворожил, а пророчил, - поправил отец Афанасий. - А вообще, Лобанов, ты был дурак и есть дурак. Ну кто же по Ветхому завету отвечает: «Камешком трахнул?…» Никакого в тебе боголепия нет. В церковь не ходишь.
- Хожу. Я даже на клиросе пою.
- Ну, значит, во время богослужения о мирских соблазнах думаешь, в грехах погрязываешь. Сядь-ка, выучи снова, да не мудрствуй. Вызубри по книжке. Коль своего разума нет, так хоть чужим живи, чужие слова долби. И вообще не надо никогда на себя полагаться. Умней других не станешь. Есть учебник и учи. И по закону божьему долби, и по всем предметам долби, да не как-нибудь, а добросовестно. Бери пример с Амосова. Оттого он и первый ученик.
Лобанов вздохнул и пошел на место.
Обычно минут за пятнадцать до звонка отец Афанасий переставал спрашивать урок и заводил с гимназистами «душеспасительные» беседы. Это ему полагалось как духовному воспитателю, пастырю.
Зная, что беседа эта вот-вот начнется, Самоха переглянулся с товарищами и поднял руку.
- Батюшка, позвольте спросить?
- Говори.
- Вот вы Амосова хвалите, а мы все так думаем, что Токарев, Мухомор наш, куда лучше Амосова. Токарев башкой ворочает, а Амосов языком. Спросите Токарева, он вам все расскажет, а Амосов как одно слово забыл, так и все у него вверх тормашками. Вот вы спросите Токарева про охотников за черепахами или про сыщика какого-нибудь. Кстати, батюшка, а правда, что сыщик Пинкертон мог все что угодно найти? Вот у одной графини пропала жемчужная брошка. Подъехала ночью черная карета, а оттуда выходит человек в темной маске…
- Самохин!
- Ей-богу, в маске, батюшка. А в руках - револьвер, десятизарядный. Кольт.
- Самохин, замолчи. Сядь!
- Только он сделал шаг, как - бах!…
- Да остановись ты, окаянный!
Отец Афанасий слез с кафедры.
- Заткни ты уста свои.
- А что, разве не интересно, батюшка?
- Ничего интересного. И кто это вам позволяет такую дичь читать? Что у вас, книжек нет хороших? Взяли бы да прочитали про жизнь первых христиан, про святых отцов нашей церкви. И интересно, и поучительно. Или про великие открытия, как, например, про открытие Америки, про то, как дикарей в христианство обращали.
- Про дикарей? Это да, - подтвердил Самохин. - Интересно, как они разным там белокожим скальпы снимали. Одному священнику тоже сняли… Был такой у них, батюшка, вождь - Орлиный Коготь. Уж этот никому спуску не давал. Чик! - и есть скальпчик. Чик! - и есть другой. А томагавком как гакнет!
- Вот гакнуть тебя, дурака, из класса. Что ж тут хорошего, если священнику скальп сняли?
- А что ж тут хорошего, - вдруг сказал Мухомор, - что индейцев с их же родной земли выбивали? По какому праву?
У батюшки даже нижняя челюсть отвисла. Он долго и пристально смотрел на Мухомора и наконец спросил:
- Это кто тебя научил?
- Никто. Сам.
- То-то, вижу, что сам. Дикий народ в христианство обращали, а ты говоришь… Олух ты царя небесного.
- Ну вот, - сказал Самохин. - Как что не по-вашему, так непременно и олух. А по-моему, вот Амосов олух. Вы поглядите на него. Сидит уши развесил.
- Нет, не развесил, - вскочил Амосов. - Нет, не развесил! - И глаза его сверкнули гневом: И я Майн Рида читал… Так индейцам и надо, раз они не хотели нашему богу молиться, по-нашему молитвы читать.
- Как это - по-нашему? - ввязался в спор Корягин. - Что же, по-твоему, индейцы должны «Преблагий господи» наизусть знать?
- Должны, - упрямо сказал Амосов.
А Самохин сейчас же перевел это на свой язык.
- По-индейски это будет вот как, батюшка: «Идопсог йигал-берп».
- Что? - удивился отец Афанасий.
- «Идопсог йигалберп», а наоборот - «Преблагий господи». Уж я-то по-индейски, поверьте, знаю.
- Ну, вот что, - окончательно вышел из себя отец Афанасий. - Иди-ка ты из класса, образина!
- Го-го-го-гооо! Хы-а! Хо-хо! Ох! Ой, не могу! - заорали, загоготали на все лады гимназисты, и неудержимый их смех смешался с заливающимся в коридоре звонком.
Отец Афанасий, видя, что все равно разошедшихся сорванцов ему не перекричать, укоризненно покачал головой, взял с кафедры журнал и медленно поплыл из класса.



 ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 


На перемене надзиратель Попочка бегал по коридору и кричал:
- Где Токарев Владимир? Позвать Токарева Владимира!
- Мухомор, тебя Попка спрашивает, - сообщил Медведев. - Рыщет по всей гимназии.
- Меня? - удивился Мухомор.
Подойдя к Попочке, он сказал:
- Вот я.
- К директору!
- За что?
- А там узнаешь.
Ребята окружили Мухомора. Знали - к директору зря не вызовут. Либо жди чего-нибудь приятного, либо грянет над тобой гроза. Однако приятное случалось очень редко. В прошлом году, например, директор вызвал к себе восьмиклассника Веретенникова, папаша которого владел в городе двумя магазинами, баней, гостиницей, и назначил распорядителем гимназического бала. В честь такого торжества Веретенникову сшили новый темно-синий мундир на шелковой белой подкладке. На балу Веретенников задирал нос и назло товарищам, все время танцевал с Лилей Хариной - гимназисткой шестого класса. Лиля носилась бабочкой, сияла, надменно посматривала на подруг. Кружась в вальсе, она подарила Веретенникову розочку. Тот сейчас же приколол ее к своей груди. Но в вихре нового танца розочка откололась и бесшумно упала на пол.
Вяхирев Серафим, верзила из того же восьмого класса, воровато схватил цветок, смял и сунул себе в карман. Веретенников увидел и грозно потребовал немедленно возвратить розу. Вяхирев не отдал. Тогда они пошли в раздевалку за вешалки и там подрались.
Дрались молча и долго.
Напрасно Лиля ждала своего кавалера. Кавалер уныло сидел на полу посреди раздевалки и мрачно рассматривал в зеркальце исцарапанный до крови нос. Предстать с таким носом перед Лилей было выше сил Веретенникова. Он встал, медленно надел шинель, злобно сунул ноги в калоши и поплелся домой, поклявшись отомстить обидчику. А на другой день и ему и Вяхиреву директор делал строгое внушение. Вот это и все, что было «приятного» за последний год. Во всех остальных случаях директор вызывал прямо для нахлобучки. Вот почему, узнав, что Мухомора требуют к его превосходительству, ребята спешили пожать ему руку, подбодряли и желали всяких благополучии. А Самоха сказал:
- Иди, Володька, авось как-нибудь жив останешься. Я и то живой вырвался. Помнишь? Мы еще тогда с тобой в первый раз встретились. Только совет тебе: меньше говори, больше молчи и немного дурачком прикидывайся. Это помогает. Иди, не робей.
- Да я и не робею, - сказал Мухомор, почесывая свой золотистый затылок. - Только понять не могу: за что? Может, наябедничал кто? Может, Амосов или Швабра?
Оправив пояс, куртку, отряхнув с себя мел, Мухомор откашлялся и пошел. Дверь в директорский кабинет открыл ему сам Попочка.
Войдя, Мухомор сделал два шага, шаркнул, сдвинул каблуки и замер перед письменным столом Аполлона Августовича. Тот продолжал рассматривать какую-то ведомость и даже не поднял глаз.
Мухомор ждал.
Директор по-прежнему делал вид, что не замечает вошедшего, сосредоточенно перелистывал бумаги и синим карандашом ставил на полях птички. Прошло минут пять, пока он наконец медленно поднял голову, откинулся на спинку кресла, отложил в сторону карандаш и произнес:
- А… Это ты…
- Я…
- Подойди ближе. Так. Еще шаг вперед. Что скажешь?
- Не знаю, - начал Мухомор. - Вы звали.
- Переводясь в нашу гимназию, ты обещал хорошо вести себя. Помнишь?
- Помню. Но я ведь ничего не сделал такого…
- Ты забываешь, где ты учишься, - строго сказал директор. - Вот что плохо. Где ты учишься?
- Здесь.
- Это не ответ. В каком учебном заведении ты учишься?
- В гимназии.
- Вот именно. У тебя на мундире сколько пуговиц? Девять? А на обшлаге сколько? Две? Что это значит?
- Девять и две? Одиннадцать.
- Замолчи. Всякую гадость ты знаешь, а этого не знаешь. Кто учредил гимназию?
- Нашу гимназию? Вы…
- Глупо. Не я, а императрица Екатерина Вторая. В слове «Екатерина» девять букв, потому и на мундире у тебя девять пуговиц. На обшлаге две пуговицы, это значит «Вторая». Екатерина Вторая. А что из этого следует?
Мухомор переступал с ноги на ногу, потрогал ухо, кашлянул и уставился на письменный стол, где в толстом сафьяновом переплете лежал кондуитный журнал.
- Гимназия, - продолжал директор, - это такое учебное заведение, откуда выходят порядочные люди, а не вольнодумцы и фантазеры. Кто это тебя научил сказать батюшке, что насаждение христианства среди диких племен Америки - плохое, нехорошее дело? Это тебе дома такие мысли внушают? Или, может быть, кто-нибудь из старшеклассников? А? Говори честно и откровенно. Не бойся.
«Поп наябедничал», - подумал Мухомор. Посмотрел на директора, на кондуит…
- Я жду ответа, - закуривая папиросу, сказал Аполлон Августович. - Говори.
- Я… - начал растерянно Мухомор. - Я… - И умолк.
- Ну-ну, продолжай.
- Я это сам… Никто меня не учил.
- А отец твой… Ну, как бы тебе сказать… Он читает какие-нибудь книги?
- Отец? Он редко бывает дома. Он больше на паровозе.
- Ну, а когда приезжает, он читает же что-нибудь? - Читает.
- Что же именно он читает?
- Не знаю.
- Как это не знаешь? Евангелие, например, он читает? В церковь ходит?
- В церковь? Ходит, - соврал Мухомор. И вдруг вспомнил все, что делается у них дома. Отец в церковь совсем не ходит, мать ходит редко, да и то, если пойдет, отец посмеивается. Его, Мухомора, отец тоже никогда в церковь не посылает. Привозит отец с собой какие-то книжки, часто дает их читать знакомым машинистам, кочегарам, рабочим из мастерских и всегда говорит при этом:
- На всякий случай, поаккуратнее, товарищи, чтобы не всякий видел, потому как эти книжки… такие книжки, что и в Сибирь с ними угодить недолго. Читай, другому давай, а глазами туда-сюда поглядывай, посматривай, чтобы, неровен час, какой шпик не разнюхал.
Ему, Мухомору, тоже наказывал:
- Обыск у нас был, помнишь? То-то, брат, держи ушки на макушке, да по ошибке вместо арифметики мою книжку в гимназию не затащи, а то будет Тебе арифметика.
И еще вспомнил Мухомор, что про царя отец всегда говорил сердито и непочтительно. И про хозяев на железной дороге, и про полицию.
Все это молнией пронеслось в его голове, и стало понятно, что и зачем хочет выведать у него директор.
- Отец в церковь ходит часто, и мать ходит часто, - твердо сказал он и тут же прикрасил, будто на крещение мать святой водой все комнаты окропила.
- Вот видишь, - поднял палец директор, - родители у тебя хорошие, а ты в кого? Как это можно так сказать, да еще при всем классе, что дикарей не следует обращать в христианство? Откуда у тебя эти фантазии? С кем ты дружишь?
Мухомор чуть-чуть не сказал: «С Самохиным», да вовремя спохватился. Соврал:
- Ни с кем в особенности, а так… Со всеми… - Почему с Амосовым ссоришься?
«Все знает», - не мог скрыть удивления Мухомор и подумал: «Уже кто-то донес». Сказал осторожно:
- С Амосовым я не ссорюсь, а только он сам по себе, а я сам по себе.
- Почему?
- Так… У него отец важный, а у меня простой, а Амосов это всегда показать хочет.
Вдруг Мухомор покраснел, загорячился. Сказал:
- Я такой же гимназист, как и он. Если он нос дерет, так что? Дерет и пусть дерет, а я с ним дружить не хочу. А трогать я его не трогаю. Не дразню и не бью. А что он ябеда, так это вам весь класс скажет. Его отец на рысаках. Пусть. А мой на паровозе… Так что?
- Ах, вот в чем дело? - криво улыбнулся директор. - Понимаю…
Он покачал головой:
- Да, нехорошо это, Токарев, с твоей стороны. Вижу, вижу, что тебе уже успели внушить разные глупые мысли. Такой же гимназист… Ошибаешься, милый друг, ошибаешься. Гимназия - это привилегированное, понимаешь ли, при-ви-ле-ги-ро-ван-ное учебное заведение, а не для всех и каждого. Это надо знать. А тебе это надо знать в особенности, ибо ты не из привилегированного сословия. Ты должен особенно дорожить тем, что тебя приняли в гимназию, дорожить и помнить, что на твое место найдется много желающих здесь учиться. Заруби это на носу. Дурь выбрось из головы, а перед батюшкой извинись. А если что-нибудь подобное повторится - можешь искать себе другую гимназию. Иди.
Мухомор нахмурился, постоял, медленно повернулся и пошел. Директор резко остановил его и сказал желчно:
- Невежа! Уходя, поклониться надо. Ступай!
Мухомор вышел.
- Ну что? - спросил Самохин.
- Поп наябедничал. И все из-за твоих индейцев, чтоб им…
- А еще что?
- Все. Пилил долго. Про девять пуговиц рассказал.
- Какие там еще пуговицы? - удивился Самохин.
- А такие…
Мухомор передал ему объяснение директора, почему у гимназистов девять пуговиц на груди и две на обшлагах.
Самохину понравилось.
- Постой, - сказал он, - но ведь у нас на мундирах еще и сзади, пониже спины, четыре пуговицы. А это какая Екатерина? Четвертая, что ли? Но ведь такой не было.
- Ты не понимаешь, - засмеялся Мухомор. - Позади у нас не четыре пуговицы, а две и две. Две справа, две слева. Две Екатерины сразу.
- Тю! - заорал Самоха. - Две Екатерины сразу? Значит, мы на царицах сидим? И У Швабры тоже сзади царицы… Как же это она, Екатерина-то, сама на себя такую глупую форму выдумала?
- Не знаю, - гоготал Мухомор, - наверное, она что-нибудь да думала, когда такой мундир сочиняла. Ведь мы же учили, что она была мудрой царицей.
- Ну и мудрая, - покачал головой Самоха. - Я такой глупости сроду не выдумал бы. Я бы спереди шесть пуговиц пришил: С-а-м-о-х-а, а сзади - ни за что ни одной.
А когда насмеялись вдоволь, Самоха сказал:
- Слушай, шутки шутками, а я так понимаю: это тебе от директора первое предупреждение. Это, значит, - держись. Теперь не так чхнешь - и крышка.



 САМОХА ТОРЖЕСТВУЕТ 


Корягин вбежал в класс и, задыхаясь, крикнул:
- Слыхали? Швабра скончался.
- Как?
- Скоропостижно.
- Что ты говоришь?! Когда? От чего?
- От горячки. Сейчас панихида, а потом и по домам. Собирайте книги.
Гимназисты бросились к партам.
- И завтра учиться не будем? - с надеждою спросил кто-то. - Может быть, на три дня распустят?
- Дураки! «Первое апреля!» Эх, вы! Поверили.
- Подумаешь… Сострил, - разочарованно вздохнул Медведев. А через минуту сам сказал Лобанову:
- Иди, крыса, тебя Попочка звал.
- Дудки, - ответил Лобанов. - Не обманешь. Знаю: «первое апреля».
- Амосов! - крикнул Самохин. - Да что с тобой? - тихо спросил он. - Почему ты такой бледный?
- Так… - ответил Амосов. - Дураки вы! Идиоты!
- Это он за Швабру испугался, - подмигнул Мухомор. - Смотри: у него даже губы дрожат.
- Своему-то своего, конечно, жалко. Чай, любимчик он у Шваброчки.
Амосов, однако, уже успел оправиться, покраснел только и сказал еще раз с досадой:
- Идиоты. Нашли чем шутить.
- А что? - подскочил Самохин. - Жалко? Может, тряпочку тебе дать? Поплачешь?
Амосов, который никогда никого не трогал из боязни получить сдачи, вдруг вскочил и замахнулся на Самохина.
- Я тебе морду, дураку, побью! - закричал он и затопал ногами. - Я тебе пощечину дам!
И, волнуясь, быстро вышел из класса.
- Ябедничать отправился, - покачали головой ребята. - Будет теперь нам за «первое апреля».
Однако Амосов вернулся в класс и сел на свое место.
- Донес? - спросил Самохин.
- Я… вовсе не доносить ходил, а… воду пить… А если будешь приставать, честное слово, директору скажу.
- А вот это видал? - Самохин показал кулак.
- Не запугаешь, - крепился Амосов. - Отойди.
- Да что ты говоришь? - передразнил Самохин. И вдруг, меняя голос: - Эх ты, курдюк бараний! Шваброчку жалко стало. Помрет твоя Шваброчка, некому будет мальчика приголубить, пятерочку за поклончик поставить.
Самохин, пожалуй, и еще подразнил бы Амосова, но в класс вошел математик, и началась письменная работа.
Математик продиктовал задачу:
«Купец купил 75,7 аршина ситца по 9 копеек… и 87,2 аршина бязи по 14,4 копейки… Распродав мануфактуру, - первую по 13 копеек, а вторую по 18,2, - купец на вырученные деньги купил сахару… Спрашивается: почем ему обошелся фунт сахару, если он…»
Когда условия задачи были продиктованы, математик спросил Самоху:
- Вы почему сидите сложа руки?
Самоха встал и безнадежно посмотрел на учителя. Вспомнился ему тот тихий, хороший вечер, когда сидел он у Адриана Адриановича, когда тот ласково и терпеливо объяснял ему по геометрии. Дал тогда Самохин слово учиться и, правда, первое время слово свое держал крепко. Но время шло, менялись обстоятельства. Изменился и сам Адриан Адрианович…
Как- то Аполлон Августович сказал ему:
- У вас, Адриан Адрианович, слишком неряшливый вид. Неудобно являться таким в гимназию, и, простите, от вас стало частенько попахивать алкоголем. Вы опустились. Я должен вас предупредить.
- Меня все еще с университетской скамьи предупреждают, - сердито ответил математик. - Потом в жандармском отделении предупреждали… Потом… Потом в двух гимназиях директора предупреждали. Вы - третий. Будет, наверное, и четвертый. А может быть, и не будет четвертого, а дело снова перейдет в жандармское отделение…
Аполлон Августович вспыхнул.
- Вы, собственно, на что намекаете? - спросил он, понизив голос. - Как изволите вас понимать?
- Как вам угодно, - ответил математик, - а я давно уже вас понял. Я и Лихов.
- Ах, вот как, - покраснел директор, но краска быстро сошла с его лица, и щеки побледнели. - Ах, вот как, - повторил он, как бы про себя… - И вдруг резко: - Прошу не забывать, что вы на государственной службе. Потрудитесь привести себя в приличный вид и… и я принужден буду доложить о вас господину попечителю округа.
- Кстати, доложите ему, что в нашей гимназии процент успевающих по математике далеко превышает казенную норму. Если вам этого недостаточно от учителя, то что вам еще надо? Ваш Афиноген Егорович идеально приличный человек, а успехи по его предметам… Впрочем, его любимчики всегда успевают, потому что им отметки ставят не за знания, а, извините за выражение, за низкопоклонство и…
Адриан Адрианович сильно взволновался и не мог сдержать себя.
- И за доносы, за наушничество на товарищей! - крикнул он. - Да. Такова система вверенной вам гимназии.
- Я… Я приказываю вам замолчать, - поднялся из-за стола директор. - Вы, милостивый государь, пьяны. Будьте добры оставить мой кабинет. Думаю, что вам придется подать прошение об отставке… Во всяком случае я позабочусь об этом.
- О Лихове вы уже «позаботились», - сказал математик, - и вашими «заботами» обо мне вы меня не удивите. Больше нам говорить не о чем.
И он вышел из кабинета.
После этого разговора прошло два дня. Два дня подряд Адриан Адрианович приходил в класс молчаливый и замкнутый. Самохин первым заметил, что с любимым учителем произошло что-то. Сказал Мухомору:
- Наш Адриан не в своей тарелке.
А сегодня, на уроке математики, он не сводил с него глаз.
- Почему сидите сложа руки? - повторил Адриан Адрианович свой вопрос и сердито отошел от Самохина. Самохин вздохнул. Задача не выходила. Можно было содрать у кого-нибудь, но из уважения к математику Самоха на это не пошел. Он повздыхал-повздыхал и принялся за рисование. С досады нарисовал Швабру, с которого свирепый индеец только что снял свежий скальп. Индеец дико размахивал скальпом, а Швабра стоял на коленях, жалобно простирал к нему руки. Под рисунком Самоха написал:
Швабра:
 Пожалей, пощади 
 меня, дуру. 
 Возврати мне мою 
 шевелюру. 
Индеец:
 Не отдам. Расплодишь 
 только вошь. 
 Будешь 
 и так хорош. 
Улыбнулся Самоха своему искусству и решил показать картинку Мухомору, а тот сидел, сдвинув брови, и напряженно решал задачу.
«Ишь», - умиленно подумал Самохин, и вдруг вспомнил, что ведь заговор у них против Амосова. Надо, чтобы Мухомор обязательно первым задачу решил.
Бросил свое рисование и настрочил записки Корягину и Медведю: «Помогайте Мухомору, мешайте Амоське. Не забывайте клятву».
Но Мухомор не нуждался в помощи. Он уже задачу решил и переписывал ее набело.
Самохин послал снова записку: «Задержите Амоську. Мухомор кончает».
Медведев, сидевший позади Амосова, заглянул к нему через плечо в тетрадь. Амосов, подумав, что тот хочет списать у него решение, ревниво прикрыл задачу рукой.
- Ох, и жадный, - шепнул Медведев и стал еще настойчивее заглядывать в работу Амосова. Амосову это мешало.
- Не лезь! - шипел он. - Не лезь!
Медведев толкнул его под партой ногой.
- Молчи, бублик!
- Адриан Адрианович! - вскочил Амосов. - Медведев мешает.
- Ну, что еще там такое? - сердито сказал учитель. - Что за возня? К чему? Амосов, сидите и не вертитесь.
А Мухомор тем временем закончил свою работу, промакнул написанное, закрыл тетрадь и понес на кафедру. Увидя, что его опередили, Амосов очень заволновался. У него даже пот выступил на висках. Не успел Мухомор дойти до кафедры, как Амосов сорвался с места и тоже бросился сдавать тетрадь. Однако Мухомор все же сдал первым. Подойдя к кафедре, Амосов воровато сунул свою тетрадь под тетрадь Мухомора и на цыпочках пошел к своей парте.
Самоха заметил.
- Ах ты, мимоза! - не мог он скрыть негодования. - Ах ты, язва!
Математик к Самохину:
- Что с вами? Что вы егозите? Что вы мешаете всему классу работать? Опять стали лодырем? Эх, Самохин!…
- Вы ничего не видите, Адриан Адрианович, а я вижу, - сказал Самоха. - Это же прямо нахальство. Это…
И, недолго думая, он направился к кафедре. Не обращая внимания на учителя, вытащил из-под Мухоморовой тетради тетрадь Амосова и положил ее сверху.
- Не смей! - крикнул Амосов.
- Жулик! - громко ответил Самохин. - Жила! Шаромыжник!
- Да в чем дело? - вскочил Адриан Адрианович. - Что за безобразие? Что это за хождение по классу? Самохин, я кому говорю?
- Мне. А все-таки я жульничать не позволю. Мухомор первым сдал работу, а Амоська ее второй подложил. Что за свинство?
- Дело не в том, кто первый сдал свою тетрадь, а дело в том, кто правильно решил задачу, - сказал математик. - Не волнуйтесь, пожалуйста.
- Я правильно решил, - вскочил Амосов, - правильно.
Адриан Адрианович развернул его тетрадь, посмотрел, покачал головой.
- Что? - испугался Амосов. Голос его дрожал: - Что?
- Неправильно, - сказал математик. - Никуда не годится. Вы не умеете думать, вы только зубрить умеете.
Амосов не мог вымолвить слова. Наконец произнес тихо:
- Как же это так?…
- А очень просто. Я не ставлю хороших отметок за ласковые глаза и за… - Адриан Адрианович хотел добавить: «И за то, что ваш папенька прокурор», но сдержал себя и только сердито отвернулся от Амосова.
- А у Мухомора правильно? - осторожно спросил Самохин. Он очень боялся, чтобы и у Мухомора не было ошибок. Однако у Мухомора все оказалось в порядке. Это окончательно убило Амосова. На его глазах появились слезы.
Мухомор не выдержал, сказал брезгливо:
- Чего ревешь? Если получу пятерку, могу тебе ее подарить! Нюня!
- Я тебе подарю! Я тебе подарю! Честное слово, бить буду, - крикнул Самохин.
- Замолчите! - вышел из себя математик. - Вы другим мешаете.
- На каторгу пойду! В Сахалин поеду! Живьем с меня кожу сдерите, а Амосову я этакие штучки не позволю, - не унимался Самохин. - Что это, в самом деле? Почему другим ничего нельзя, а ему все можно? Вот мы к вам, Адриан Адрианович, все хорошо относимся, вы нас не мучаете, как Афиноген Егорович и другие, мы вас даже, можно сказать, любим, а почему вы Амосову как следует нос не натянете?
- Верно, - поддакнул Коряга.
И другие поддержали жаркую речь Самохина.
Адриан Адрианович слушал внимательно.
- Да… - сказал он. - Горячий вы человек, Самохин… Да…
Адриан Адрианович сел за кафедру и стал молча принимать тетради. Он тут же просматривал их и ставил отметки. Мухомору вывел пять, Амосову двойку.
Самоха возликовал. Мигом вырвал клочок из тетради и вторично послал закадычным друзьям записки.
Написал:
«Коряга! С победой! Еще немного - и Амоська слетит с первого места. Ура!!!
Самоха».
«Медведь! Ликуй! Ходи колесом. Утерли Амосъке нос. Мухомор будет первым учеником. Целую тебя в сахарные уста. Жму твою ручку, а на перемене дам взбучку. Буду бить от большой любви. Кви-кви-кви. Делишки идут неплохо.
По гроб жизни - Иван Самоха».
А после звонка Адриан Адрианович еще раз сказал Амосову:
- Ваше поведение… Впрочем, это в порядке вещей…
И к Самохину:
- А вы, Самохин, лодырь. Учиться надо, а не в бирюльки играть. Сколько я с вами возился, а толку нет. Способный вы человек, а… - Он не договорил. Он вспомнил свой разговор с Аполлоном Августовичем и подумал: «Сколько молодых талантов загубила наша казенная гимназия!»
И, злой на всех и на себя, вышел из класса.



 НА ГОРБАТОЙ УЛИЧКЕ 


Воскресенье.
Отстояв обедню, гимназисты высыпали на улицу.
День был ясный. Редкие облачка осторожно обходили солнце, точно боясь обжечься, а оно задорно брызгало чудесным светом, вспыхивая на медных бляхах и гербах гимназистов.
Никому не хотелось домой. Кто побрел в городской сад, где уже кудрявилась зелень, кто к реке посмотреть ялики, пароходы, кто остался прогуливаться по главной улице.
Самохин шел один. От свечного нагара, от ладана чуть-чуть болела голова, в ушах назойливо звучали приторные напевы.
Распахнув шинель, радуясь чистому воздуху, Самохин ускорил шаги. Хотелось скорее свернуть в тихую уличку, забыть блеск икон и свечей и идти, идти, не оглядываясь.
Обогнув сквер, больницу, полицейский участок, он вышел на широкую и немощеную площадь.
Остановился.
За большим облупившимся домом подымался высокий корпус табачной фабрики. У ворот толпились мальчишки. Один из них, в ситцевой рубахе и непомерно больших сапогах, крикнул Самохину:
- Эй, гимназия! Иди сюда. Иди, по морде смажу и по спине приглажу.
В другое время Самохин охотно принял бы вызов, а сейчас как-то и желания не было драться.
- Самого тебя смажу, - как бы по обязанности ответил он и пошел своей дорогой.
- Струсил? - насмешливо крикнули ему мальчишки.
Вспыхнуло сердце. На секунду остановился, захотелось вернуться и дать под ложечку, но… передумал.
- А ну их! - махнул Самоха рукой и ускорил шаги.
Миновав фабрику, вышел он на железнодорожное полотно, пропустил мимо себя длинный и скучный товарный поезд и вдруг вспомнил, что по ту сторону, за железнодорожными мастерскими, в конце горбатой и немощеной улицы, живет Мухомор Володька.
Обрадовался:
- Пойду к нему.
Минут через десять стоял уже у знакомой калитки.
- Володька! Дома ты?
- Дома, - выскочил Мухомор. - А я у обедни не был.
- И хорошо, - ответил Самохин. - Ну ее. Тоска… Стоишь, стоишь, аж спина болит. Только смотри, чтобы Попочка не заметил. Заметит - запишет, а потом директору доложит. Сегодня Попка все время глазами зыркал, а я, как выходили из церкви, взял и как будто нечаянно ему на ногу - раз! Он как взвизгнет! Честное слово. У него, знаешь, мозоль на-левой, а на правой нету. Я всегда и норовлю ему на левую стать… А что будем делать сейчас с тобой? Давай придумаем что-нибудь. Скучно, понимаешь. Шел я, шел, да и думаю: дай к тебе загляну. Давно я у тебя не был.
- Пойдем в комнату. Наши завтракают.
- Нет, я посижу… Ты иди, ешь.
- Да идем вместе. Чего ты стесняешься? - удивился Володька. - Вот чудак.
Самоха уперся. Тогда Володька кликнул на помощь мать.
- Иди-иди, - просто сказала та. - Что ты, к князьям в гости пришел, Что ли?
«В самом деле, - подумал Самохин, - чего я ломаюсь?»
Пошли в комнату. Самохин снял шинель, повесил на гвоздь, тут же пристроил давно превратившуюся в блин фуражку и сел с Володькой за стол. Сидел и уплетал за обе щеки и украдкой посматривал по сторонам. Нравилось ему у Мухомора в доме. Отец, не молодой уже, с проседью, глядел на Самоху поверх старых очков. Мать - ласковая. В углу - маленький шкаф с книжками. Просто все так.
- Это папашины книги, - сказал Мухомор, - а это мои, - ткнул пальцем в книжную полку. - А вот гляди. Видишь? Это паровоз. Мне его папаша сделал. Если спиртовкой разжечь - он как шальной бегает.
Самохин вздохнул.
«Совсем не так, как у нас дома, - с горечью подумал он, - Тут дружно, а у нас…»
- Тебя как, Иваном, что ли, зовут-то? - спросил отец.
- Да. Самохин Иван.
- Учишься хорошо?
Володька выручил, сказал горячо:
- Он, папаша, у нас способный, особенно по математике, только…
Володька запнулся. Вдруг нашелся, сказал:
- Он рисует, стихи пишет, но… заел его Швабра… Честное слово, заел… Самоха, прочитай свое стихотворение!
- Да ну тебя, - нахмурился тот. - Не надо.
- Читай-читай, не ломайся, - сказал отец. - А ну-ка, закручивай. Ты свое прочитай, а я свое. Я, брат, тоже во какой поэт. Только мои стихи устные, нигде не писанные.
- Почему же не писанные? - спросил Самохин.
- А потому… Напишешь, а тебя - хоп! - и в кутузку. Во, брат, как. Ну, читай свое, а потом я свое. Да не ломайся… Что ты, барышня, что ли?
- Читай, Самоха, - подбодрил Володька. - Отец любит стихи.
Самоха встал, повздыхал, потом отважился и начал:
 В море буря бушевала 
 Вот уже двенадцать дней. 
 В море шхуна погибала… 
Прочитал до конца. Отец, слушавший внимательно, сказал:
- Ну что ж, молодец. Только напрасно ты свой корабль потопил. По-моему, было бы лучше, если бы твой корабль бурю-то победил. А? Знаешь, этак - волна на него, а он на нее. Раздул бы все паруса, и никакая гайка. Вот я на паровозе иногда в бурю, в метель шпарю, и никаких. Да… Вот как!
Отец вздохнул.
- Вообще слезу держи подальше, - сказал он строго. - Вот, например, Швабра тебя, говоришь, мучает, а ты что? А ты, как и твой корабль, - набок, и в воду? Зачем? Неверно делаешь. Ты делай, как мой паровоз - при и при вперед. Долетел до станции, набрал воды, ревнул гудком и дуй дальше. Так-то, друг. Твой отец-то чем занимается?
- В казначействе служит.
- Чиновник, значит? Его, небось, тоже начальство гнет, не хуже, чем тебя Швабра. А? Отец твой, небось, тоже набок и в воду?
- Отец пить стал, - печально сказал Самоха.
- Ну вот. Что ты, что твой родитель - оба вы сдрейфили. Отец пьет, а ты не учишься. Никакого сопротивления в вас нету. Мягкотелые. Да… Ну, а теперь я тебе свои стихи прочитаю, а ты слушай внимательно?
Отец встал и, помахивая в такт рукой, стал читать стихи. Читал он спокойно, без выкриков, без театральных жестов. Стихи его, не совсем складные по форме, но простые, суровые и глубокие по содержанию, сильно взволновали Самоху.
- Эх, - восторженно сказал он, - совсем не так читаете, как наш Афиноген. Афиноген ножку выставит, глаза в потолок и начнет, и начнет… Как актер…
- То-то, - довольный похвалой, сказал отец. - Ты, может, и грамотнее моего пишешь, да со слезой. Слеза тебе всю музыку портит. А в общем, я вижу, ты парень хороший, брось только на козе кататься.
- Как - на козе? - удивился Самохин.
- А так. С козы слезь, а на коня сядь. Понял?
- Да теперь уже все равно, - грустно сказал Самохин. - Теперь мне уже товарищей не догнать, а на третий год в том же классе не оставляют. Знаю: исключат из гимназии.
- А что ж ты делать будешь? - покачала головой Володькина мать.
- В цирк он хочет, - осторожно сказал Володька.
Самохин вскочил:
- Брось! Это я так… Нарочно гимназистам врал. Не пойду я в цирк.
- Ко мне тогда приходи, - строго сказал отец. - В мастерские учеником определю. Тут, брат, всякую меланхолию как рукой снимет. Тут, брат, жизнь научит.
Самохин подумал и осторожно спросил:
- И на паровозах ездить научиться можно?
- Еще как будешь ездить, - засмеялся отец. - Ну, - сказал он, - идите, гуляйте.
Володька с Самохой оделись и вышли. Но гулять не хотелось. Сели у ворот на скамеечке.
- Слушай, - строго сказал Мухомор, - попробуй учиться. Я помогать буду. Вместе все уроки делать будем.
- Попробую, - мрачно ответил Самохин. - Завтра у нас какие предметы?
- Латинский, греческий, закон божий, древнецерковнославянский, гимнастика.
- Так… А ты Амоське верх не давай, - вдруг сердито сказал Самохин. - Он, Амоська, сегодня в церкви стоял в первом ряду и все крестился, крестился. Директор перекрестится, и Амоська сейчас же за ним. А учиться мне… Разве теперь догонишь класс? Вот математику люблю, и то… Да ну его к лешему, давай о чем-нибудь другом говорить…



 В РОДНОМ ГНЕЗДЕ 


Дома Самохин застал обычную картину. Мать кричала:
- Пьяница! Дочери надеть нечего, а он последние копейка пропивает.
- Ну-ну, ну… Ты… Ну-ну, ну… - бессвязно бормотал отец. - Надоели мне ваши причитания… Отдала бы Ольгу замуж, вот и все… Где мой галстук? Оленька! Подай галстук.
- Без приданого-то кто возьмет? - сердилась мать.
Оля, взрослая девушка, сказала со слезами:
- Спать бы лучше легли, папа. Каждое воскресенье одно и то же. Надоело уже.
- Это ты кому говоришь? Что за тон? А еще в гимназии училась…
- Училась, да по твоей милости не доучилась, - крикнула мать. - И Ваньку вон тоже не сегодня-завтра попросят.
- Ну-ну, ну-ну… Всегда во всем я виноват. Сама детей распустила, сама избаловала их. Ванька, ищи галстук!
- Сами ищите, если надрызгались, - отрезал Самохин. - Мне уроки учить пора.
- Как? Как? - заорал отец. - Ах ты, мерзавец! Где ремень? Я тебя выучу вежливости…
- Папа! Не надо! - заплакала маленькая Верунька.
- «Не надо»? А на отца орать надо? Эх, вы…
Перерыв все в комоде, отец продолжал искать галстук. Искал и мурлыкал под нос: «Выхожу один я на дорогу…»
- Чего ищете, когда он у вас на плече висит? Ослепли? - с досадой сказал Самохин. - Никогда дома тишины нет.
Отец снял с плеча галстук, повертел его в руках и ответил ворчливо:
- Шел бы в монастырь тишину искать. Покой ему надо… Я всю жизнь тишину искал… Нету никакой тишины и не бывает. Враки все это.
- Олька! - крикнула из кухни мать. - Опять проворонила! Опять молоко подгорело! Пропасти на вас нет.
- Да вы же сами у плиты стояли, - ответила Оля, - не придирайтесь, пожалуйста!
- Замолчи! Изверги… Извели вы меня совсем. Ванька, принеси щепок!
- Ну вас. Мне заниматься надо, - сказал Самохин. - Что, в самом деле, учиться не даете!
- Жрать, небось, будешь, а щепок принесть не можешь! Свинья, - отозвался из комнаты отец. - Тишину тебе, подлецу, надо. Подумаешь, какой князь сиятельный!
Самохин притворил дверь, сел за латинский и стал заниматься. Но сосредоточиться уже не мог. Из кухни то и дело доносились сердитые оклики матери, плач Веруньки, а из спальной - монотонное пение отца:
 Уж не жду от жизни ничего я… Самохин захлопнул книгу, буркнул:
- Черти! Житья нет, право…
Пошел на кухню.
- Мама!
- Тебя еще тут не хватает. Чего?
- Меня… из гимназии скоро исключат.
- Как?
- Исключат, говорю.
Мать поставила на скамью миску с голубцами, обтерла об фартук руки и растерянно посмотрела на сына.
- Федя! Федор! Иди сюда! - тревожно позвала она.
Вошел отец. Мать сказала:
- Вот, любуйся.
- Что еще? Опять какое-нибудь безобразие?
- Исключают… - заплакала мать.
Отец высоко поднял брови:
- Так… Достукался, паршивец…
И вдруг зловеще:
- Иди сюда.
- Не пойду, - сказал Самохин, - еще не исключили… Я только маму предупредил, что исключить могут.
- За что?
- За отметки…
- «За отметки»! - передразнил отец. - Лодырь! Лентяй! Сапоги сниму. Выпорю, как Сидорову козу. Заставлю учиться. Иди сюда.
- Не пойду.
Отец схватил кухонное полотенце и скрутил его жгутом:
- Не пойдешь?
Но Самохин шмыгнул в дверь и выбежал вон из кухни.
- Вос-пи-та-ла! - зло проворчал отец.
- Вос-пи-тал! - тем же тоном ответила мать. - Иди, целуйся теперь с ним.
Стояли друг против друга, полны упрека.
- Эх! - сказал отец. - Покоя нет с вами.
Мать отвернулась, вытирая глаза фартуком.



 ПАПИН КАБИНЕТ 


Коля Амосов обедал плохо. Пропал аппетит. Он неверно решил задачу, да еще и по географии срезался. А у Мухомора - ни одной четверки, все круглые пятерки. Кончается учебный год… Все время был первым учеником, и вдруг - на тебе. И репетитор был, и Афиноген Егорович покровительствовал, а, вышло черт знает что.
- Да не лезь ты со своими котлетами! - набросился он на Варю. - Убирайся вон, идиотка!
- Коля! Коля! - строго сказала мать.
- Да, - вскочил Коля и топнул ногой. - Вечно мне не везет.
- Успокойся. Вредно так волноваться.
- Я хочу, обязательно хочу быть первым в классе! Какой-то рыжий ножку мне подставляет. Его отец машинист. Смазчик! Грузчик!
Вошел папа.
- Охота тебе! - сказал он. - Я поговорю с Афиногеном Егоровичем. Кстати, он будет сегодня у нас. Уладим все. Смотри, у тебя от слез уже нос распух.
- Распухнешь, - капризно отбросив вилку, сказал Амосов. - Если бы еще Нифонтов или Бух, а то рыжий какой-то. Принесло его среди года в наш класс. Его только и не хватало!
Вечером пришел Швабра. Колин папа пригласил его в кабинет. Там они долго беседовали.
Коля сидел в гостиной, долбил с новым репетитором географию. (После истории с Лиховым Лебедеву в репетиторстве отказали). Долбил и посматривал с ожиданием на дверь.
Наконец она распахнулась. Вошел Швабра.
- A! - сказал он. - Здравствуй, мученик науки. Как это там, помнишь? «Науки юношей питают, отраду старцам подают». Так, Коля?
При репетиторе больше не сказал ни слова, а когда тот ушел, сейчас же обнадежил любимчика:
- Гомо проп нит, деус дисп нит [5] , - сказал он. - Не горюй. Выше голову, Николяус. Все будет хорошо. Твои старания будут оценены по заслугам. Де кум [6] ! Иди, спи спокойно!
Коля шаркнул.
- Мерси, Афиноген Егорович!
И обрадованный пошел спать.
А на другой день, с утра, пока Коля сидел в гимназии, в доме началась генеральная уборка. Выбивали ковры, натирали воском пол. В кухне пекли, жарили. Ждали в гости Аполлона Августовича.
Придя домой, Коля узнал об этом, обрадовался и немножко струсил. Сам Аполлон Августович будет с ним разговаривать и не так, как в гимназии, не по-начальственному, а по-домашнему.
- Варька! - кричал Коля. - Где мои чистые рубашки? Дай мне чистый носовой платок. Мама, смотри, она ковер плохо вычистила.
Еще не было восьми часов, когда Коля ходил уже по гостиной в новом с иголочки мундире, с надушенным платком в кармане. То и дело выбегал в переднюю, ждал звонка.
Пришел Швабра, пришли еще гости. Наконец прибыл и сам Аполлон Августович.
Колины папа и мама вышли его встречать в прихожую. Варя помогала снять шубу.
- Пожалуйте, пожалуйте, очень рады вас видеть у себя, - любезно улыбался папа. - Разрешите представить - моя супруга, а это мой сын и ваш питомец - Николай.
Коля браво шаркнул ногами и подошел к директору.
- Знаю, знаю, - сказал тот. - Хороший мальчик.
И подал Коле руку.
Коля с трепетом взял ее и, склонив набок голову, еще раз почтительно шаркнул.
Поздоровавшись со Шваброй, с другими гостями, Аполлон Августович рассыпался любезностями перед хозяйкой дома.
- Прелестная, прелестная у вас квартирка. Уют! Очарование!
И начались приторные, скучные и неизбежные разговоры о погоде, о новостях в городе, о делах, о службе.
Колины родители не успевали ухаживать за гостями, а в особенности за директором Аполлоном Августовичем.
- Ах, да! - вдруг как бы вспомнил Колин отец. - Позвольте вас, Аполлон Августович, пригласить на минутку ко мне в кабинет, хотелось бы показать вам маленькую обновку. Я приобрел оригинальное пресс-папье. Удивительная работа! Итальянская.
Пресс- папье стояло на письменном столе вот уже третий месяц. Но нужно было как-нибудь залучить директора для беседы с глазу на глаз.
А когда Аполлон Августович и Колин папа вышли из кабинета, последний подмигнул жене: все, дескать, благополучно. А минут через пять мама позвала Колю в спальню и сказала, тихо:
- Директор обещал. Понимаешь?
- Понимаю, - обрадовался Амосов. - Ловко!
- Тсс… Ты в гостиной не вертись. Лучше всего часов в десять подойди к Аполлону Августовичу, скажи «спокойной ночи» и отправляйся спать.
Ровно в десять Коля вошел в гостиную. Аполлон Августович играл в винт. Коля подошел к нему и сказал очень и очень вежливо:
- Спокойной ночи, Аполлон Августович. Я иду спать. Боюсь, как бы завтра не опоздать в гимназию.
- А? - с досадой повернулся к нему директор. Ему было не до Коли. Уж очень не везло в карты. - Да-да… Спокойной ночи, - сказал он с притворной улыбкой. - Спокойной ночи, молодой человек.
Коля еще раз раскланялся, попрощался с гостями и ушел к себе. Лег в кровать и позвал:
- Варька! Неси сюда мороженое. Впрочем, стой. Мухомору - во!
И показал кукиш.



 НАЗРЕВАЕТ РАЗВЯЗКА 


Швабра вскочил и, не дав никому опомниться, крикнул:
- Токарев, к доске! Живо!
От неожиданности Мухомор схватил не ту книгу, вернулся обратно к парте, взял греческий синтаксис, пошел отвечать.
- Безобразие, - сказал Швабра. - Не могли раньше приготовиться? Отвечайте.
- Что отвечать?
- Глупый вопрос. Что отвечают, когда спрашивают? Урок отвечают.
- Но вы нам задали и по синтаксису, и перевод тридцать шестого параграфа. Что отвечать сначала? Я не знаю.
- Всегда ничего не знаете. Должны знать, если желаете иметь порядочную отметку. - Швабра прошелся по классу, щелкнув пальцами и раздраженно закончил: - Ну, что же вы? Я жду.
Мухомор вздохнул, раскрыл греческую хрестоматию и стал читать.
- Отставить! - скомандовал Швабра. - Прошу отвечать синтаксис.
- По синтаксису, - сказал Мухомор, - нам заданы неправильные глаголы. Глаголы, имеющие окончание на…
- Знаю, что задано, - перебил Швабра. - Что вы топчетесь на одном месте? Не выучили - так прямо и скажите, что не выучили. Нуте, я жду.
«Вот черт, придирается, - насторожился Мухомор. - Теперь отвечай не отвечай - все равно срежет».
- Глаголы, имеющие окончание на…
- Фу! - развел руками Швабра. - Да я уже это двадцать раз слышал.
- Так что же, в конце концов, отвечать? - еле сдерживая раздражение, спросил Мухомор. - Я не знаю, что отвечать. Задавайте вопрос - я и отвечу.
- Те-те-те… Это что же? Это каждый гимназист будет выходить к кафедре, задирать нос и учить меня, как его спрашивать? Ну-ну-ну… Так-так-так… Ах вы, с позволения сказать…
Швабра сам не знал, что «с позволения сказать». Покрутил пальцем в воздухе, желая подыскать подходящее едкое слово, но ничего лучшего не выдумал, как презрительно выругаться:
- Насекомое!
У Амосова рот до ушей. Обрадовался, что Володьку «подшпиливают».
- Да-да, Коля, - повернулся к нему Швабра. - Вот именно - насекомое. Насекомое. С лапками, с ножками… Хе-хе…
- Чего дразните человека? - обиженно заметил Самохин. - Придираетесь только…
Швабра побежал глазами по партам, сделал веселое лицо и расцвел нехорошей улыбкой.
- А кто из вас скажет, - язвительно спросил он, - сколько нашему уважаемому Самохину осталось сидеть в гимназии? Ась?
Кроме Амосова, Буха, Нифонтова да еще двух-трех, с подобострастной улыбкой глядевших на Швабру, все нахмурились и молчали. Лишь Корягин сказал угрюмо:
- Несправедливо. Что мы, не видим, что ли?
- Как? - подскочил к нему на носочках Швабра. - Что? Чего? Вы что изволили сказать?
Корягин молчал. Опустил голову, водил пальцем по парте.
- Ну и ученики, - сказал Швабра. А Мухомору сухо: - Садитесь, голубеночек.
Мухомор сердито пошел на место. Швабра склонился над кафедрой и поставил в журнале двойку. Медведев заметил, показал классу два пальца.
- За что? - нервно сказал Самохин. - За что? - подхватили другие.
- За что? - бурно зашевелился класс. - Неправильно! Несправедливо! Придирка! Мы директору жаловаться будем.
- Самохин, вон из класса! - приказал Швабра. - Марш! Самохин вскочил, побледнел.
- Марш! - повторил Швабра и широко распахнул дверь. - Вон отсюда, негодяй! Слышишь?
- Слышу, да не пойду. Не орите. Какой я вам негодяй?
- Что?!
Швабра выпрямился во весь рост. На висках у него надулись жилы.
- Брось, не надо, - шепнул Корягин и осторожно потянул Самохина за рукав. - Молчи, не говори ничего. Сядь.
Самохин нервно отдернул руку.
- Остынь, - умолял Коряга.
Но Самохин не мог успокоиться. Накопившаяся обида хлынула через край. К горлу подступил ком, душила злоба. Негодовал. В глазах потемнело.
Все с ужасом уставились на него.
- Не пойду, - еще раз упрямо сказал Самохин. - Лопну, а не пойду.
- Нет, пойдете! - побледнел Швабра. - Нет, пойдете!
- «Нет, не пойдете»! - не помня себя, передразнил Самохин.
- Последний раз предупреждаю, - сделал шаг Швабра, и у него дрогнули губы: - Вон отсюда!
Самохин - ни с места. Не спуская глаз с приближающегося Швабры, он стал шарить руками по парте, отыскивая тяжелую книгу. Корягин заметил, быстро убрал ее и стал умолять:
- Самоха, оставь, не надо… Слышишь? Ну, я прошу, прошу тебя…
- Да иди ты к лешему! - крикнул Самохин. - Не дергай меня за блузу!
Швабра еще шаг вперед…
Класс, как на раскаленной жаровне. Еще миг и…
Но Самоха не выдержал. У него хлынули слезы.
- Тюремщик, а не учитель! - зарыдал он, опустившись на парту. - Всю душу вымотал.
- Амосов, - холодно сказал Швабра, - сейчас же позови Акима. Пусть он выведет эту гадину.
Амосов испугался:
- Афиноген Егорович, не надо…
Однако не посмел ослушаться и вышел из класса.
И стало вдруг тихо-тихо.
Но вскоре где-то родился звук. Это на цыпочках обратно спешил Амосов. За ним - тяжелые солдатские шаги Акима.
Все ближе и ближе…
У многих перехватило дыхание. Горящими глазами сверлили дверь.
- Кррах! - неожиданно хрустнуло что-то. Все вздрогнули-оглянулись.
- Что такое?
Ничего… Это Корягин, нервничая, переломил пополам карандаш.
Один Мухомор, казалось, сидел спокойно. Он сдвинул брови, туго сжал кулаки и ждал…
Вошел Аким. За ним бледный Амосов…
- Выведи! - коротко приказал Швабра.
Аким к Самохину.
- Не смей! - рванулся Мухомор и загородил дорогу. - Не смей, Аким!
- Это что еще? - закричал Швабра. - Токарев, сесть!
- Нет! Не позволю! - не помня себя закричал Мухомор. - Не позволю! Нет! Что же вы смотрите? - обратился он к классу.
- А! - крикнул кто-то, и вмиг человек десять столпились в проходе.
Аким опешил.
Сзади взвизгнули дико:
- Бей!!!
Была бы свалка, но Швабра струсил и подбежал к Акиму. Сжав ему локоть, он быстро сказал:
- Оставь! Уйди!
Все облегченно вздохнули… Вздохнул и Аким.
- Ишь, - поскреб он небритую щеку, - развезло вас, башибузуков. - И к Мухомору: - Кипяток какой… Сморкач. Голова твоя медная.
Он улыбнулся даже, но вдруг вспомнил: «Нельзя, нужна строгость». Нахохлился, повернулся и пошел, бурча что-то себе под нос.
А Амосов все еще стоял, раскрыв рот, и жалобно смотрел на Швабру.
- Ну, довольно, - сказал тот, - потом разберемся… До чего доводите себя… Разве можно так? Это что же? Это… Это же… Ай-ай-ай. Почти что бунт.
- Да, почти что, - угрюмо подтвердил Корягин, отдуваясь и застегивая на себе пояс с увесистой бляхой.
Швабра промолчал. Желая рассеять тяжелое впечатление, он сказал с кривой улыбочкой:
- Закройте дверь, бунтари…
Нервничая, вынул часы, посмотрел на стрелки и с треском захлопнул крышку.
До звонка - семь минут. Чтобы как-нибудь заполнить время, решил вызвать Буха.
Бух вышел и стал монотонно читать.
А Самохин опустил голову и думал: «Теперь конец… Теперь могила».



 ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ПРИБЫЛИ 


С утра жизнь потекла обычным порядком: звонок, молитва, уроки. Но не успела закончиться вторая перемена, как в класс вбежал перепуганный Попочка и сообщил:
- В город прибыл его превосходительство господин попечитель учебного округа. Будет в гимназии, будет в классах, будет сам спрашивать учеников и…
Не договорил, бросился в следующий класс.
- Тсс!… Прибыл его превосходительство… Будет сам спрашивать. Подтяните пояса. Одерните куртки. Уберите с пола бумажки.
И Попочка уже в шестом.
- Прибыл его превосходительство… Эй, вы, там, у окна, почему явились нестрижеными? Немедленно к парикмахеру! Василевский, где твоя пуговица? Пришить!
- Чем же я пришью?
- Чем хочешь. Хоть пальцем.
Через минуту голос Попочки несся уже из последнего, восьмого, класса.
- Господа, вы же взрослые, а черт знает, на кого похожи. Что это за прически? Убрать вихры! Трубников, что за маскарад? Почему рукава до локтя?
- Вырос, - солидно ответил Трубников. - Еще в пятом классе сшили. А в чем дело?
- А в том дело, что не смейте попечителю в таком виде показываться. И штаны у вас, смотрите, с бахромой.
- Хорошо, - угрюмо ответил Трубчиков, - я их сниму. Я буду сидеть в кальсонах.
- Глупо.
- Вот тебе и на. «Глупо»… И в штанах глупо, и без штанов глупо. Купите мне новые брюки.
- Я не обязан.
- Ну, пусть попечитель купит…
- Хорошо. Я доложу попечителю. Он вам купит… Он вам так купит, что вы на всю жизнь забудете, как острить.
А Аким уже облачился в новый казенный сюртук: в два ряда медные пуговицы, на рукаве у локтя широким углом серебряный позумент, на груди бронзовая медаль.
Он поспешно тер мелом дверную ручку и бурчал на шмыгающих гимназистов:
- Ишь, разбегались… Вот приедет - даст вам дерку… Покажет, как курить по закоулкам, как в партах голубей водить, башибузуки…
- А вы, - набросился он на восьмиклассника Минаева, - чего туда-сюда ходите? Коридор не бульвар, нечего тут разгуливать.
Минаев остановился возле Акима и, ткнув пальцем в медаль, спросил:
- Это за что же тебе?
- Молодой еще знать, - сурово ответил Аким. - Дали - значит, за дело. Зря бы не дали.
- Бронзовая или медная?
- Ну-ну, проходи-проходи, не топчи мне тут пол ножищами, - заворчал Аким и снова принялся чистить ручку.
Минаев не унимался:
- Не сердись, покажи, что на медали написано.
Аким гордо:
- На, читай.
Минаев прочитал: «Не нам, не нам, а имени твоему».
- Это что же значит? - удивленно спросил он. - Загадка какая-то.
Аким обиделся.
- Сам ты - загадка, - сказал он. - «Не нам» - значит не нам, а «имени твоему» - значит божьему. Понял? А еще в восьмом классе учишься. Тригонометрия. Косинус-мосинус… Азиат ты, латынец. Люди норовят в церковь, а тебя черт по бульварам носит.
Минаев улыбнулся.
- Не бурчи, - сказал он. - За войну тебе дали медаль-то?
- А за что же? Не за танцы. А зубы скалить нечего. Я тридцать лет царю служил, а ты…
- А я не буду царю служить.
- Как?
Аким уронил тряпку и долго смотрел на Минаева. Наконец сказал с обидой:
- Усы пробиваются, а ума, как у директорской козы. Как же ты не будешь царю служить, глобус ты этакий? Да тебя, знаешь, за такие слова куда упекут? А кому же ты служить будешь? Революционерам? Энтим, что по заводам бунтуются? Эх, - вздохнул он, - учили тебя, дурака, восемь лет учили… Выучили на свою голову. Батюшка вот не слышит, он бы тебе…
- Что?
- Он бы тебе прописал проповедь на мягком месте. Какой, подумаешь, революционер нашелся… По городскому саду туда-сюда кавалером, а по два раза в неделю без обеда сидишь. Тьфу!
Аким окончательно разобиделся, поднял тряпку и снова набросился на дверную ручку.
В класс забежал на минутку Швабра. Он сам прикрыл за собой дверь и молча уставился на учеников. Дождавшись абсолютной тишины, сказал чуть дрогнувшим голосом:
- Знаете? Сообщили вам?
- Знаем, - тихо ответили гимназисты.
- То-то. Будет спрашивать. Знаете?
- Знаем. Попочка нам уже доложил.
Швабра был так взволнован, что даже не заметил, как надзирателя назвали Попочкой. В другое время он этого не простил бы.
- Ну, так вот, - сказал он, - будут отвечать только лучшие. Ты, - указал он на Мухомора. - И ты, - показал он на Амосова, - и ты, - ткнул он пальцем в Буха, - и ты, Нифонтов. Приготовить тридцать седьмой параграф. Если спросит его превосходительство, скажите, что дальше мы еще не учили.
- Как же так - не учили? - поднялся Самохин. - Уже, слава богу, сорок девятый долбим. Третий день долбим…
- А я говорю: скажите, что дальше тридцать седьмого еще не учили, - обрезал Швабра.
- Ага, - сообразил Самоха, - соврать нужно… Ловко…
Швабра позеленел, но сделал вид, что не слышит.
- Чтобы, кроме названных, никто не смел руку подымать, - сказал он, - а то ляпните что-нибудь невпопад. Класс должен показать себя. Поняли?
- А вы журнал попечителю покажите, - ехидно посоветовал Самоха. - Там у меня сорок двоек…
- Самохин, - еле сдерживая гнев, сказал Швабра, - шли бы вы лучше домой. Спросит вас попечитель что-нибудь, а вы ни тпру ни мя. Только весь класс осрамите. И, во всяком случае, я вас предупреждаю: если вы при попечителе выкинете какую-нибудь штуку, сегодня же вылетите из гимназии. Если же будете вести себя хорошо, то я попрошу за вас Аполлона Августовича, чтобы…
- Мне и так, и этак вылетать, - равнодушно сказал Самохин.
- Ну, смотрите же, - погрозил ему пальцем Швабра и обратился к классу: - Так помните: тридцать седьмой параграф. Прежде чем ответить - подумайте. Когда вызовет - руками не болтайте. Кстати, руки вымойте. С парт пыль сотрите, а доска чтобы горела, как стеклышко.
- Афиноген Егорович, - жалобно спросил Амосов, - а если я собьюсь? Если забуду? Мне уж кажется, что я все забыл. Страшно как-то. Он очень строгий, попечитель?
В классе засмеялись. Швабра и тот улыбнулся:
- Ах ты, Коля-Коля. Ты же у меня первый ученик. Не робей, дружок. И вы, Токарев, глядите повеселей, я и на вас надеюсь, - повернулся Швабра к Мухомору.
«Ишь, как самого себя выручать, так и Токарев стал хороший», - с досадой подумал Самоха и многозначительно кашлянул.
Швабра невольно повернулся в его сторону.
- Как вы мне надоели! - желчно заметил он. - Уберите руки с парты!
Он круто расправился бы с Самохиным, но побоялся, как бы тот при посещении попечителем класса не выкинул какую-нибудь штуку. «Завтра я тебе покажу!» - подумал он и, приказав всем сидеть смирно, оставил класс.
Самохин подошел к Мухомору, посмотрел на него многозначительно и спросил сурово:
- Ну как, Володька?
- Что? - удивился тот.
- Так… Ничего… Будешь Швабру спасать?
Мухомор вспыхнул.
- Ты что же это? - грозно сказал он. - Думаешь, я Амосов?
- Не знаю… Посмотрим…
Мухомор растерялся, и гнев его быстро перешел в обиду. Почувствовал: готов заплакать. «Только этого не хватает», - испуганно подумал он и от этого снова вспыхнул и расплакался. Вскочил, сжал кулаки и чуть не бросился на Самохина.
- Иди ты к черту! - крикнул он. - А то…
Самоха радостно улыбнулся, ласково показал язык и пошел к своей парте. Сел и сказал Корягину:
- Ох, Мухомор и парень! Я за него - все.
- Что - все? - не понял Корягин.
- Да все. Руку за него себе отрубить дам. Честное слово. Ей-ей, не вру. Не парень, а…
Самоха даже не знал, какие бы слова придумать для Мухомора.
- Не парень, - сказал он, - а прямо-таки, черт его знает, какой хороший. Вот если бы все вы так.
И вздохнул.
Посидел, подумал, поднялся тихо и опять подошел к Мухомору.
Тот спросил сердито:
- Чего тебе? Иди. Я с тобой не…
- Во! - перебил Самоха и засучил рукав. - Хочешь, отсеки руку? Глазом не моргну.
- Да ты что, сбесился? - выпятил глаза Мухомор. - С ума сошел?
- Эх! Ничего ты не понимаешь, Володька, - улыбнулся Самохин,- и вдруг - хлоп его по спине. - Идол ты рыжий! И шут тебя знает, откуда ты такой взялся.
Мухомор ничего понять не мог, посмотрел пристально в голубые глаза Самохи. А тот присел рядом, вытащил из кармана перочинный нож, повертел в руках и сказал, конфузясь:
- Ты не смотри, что он сломанный. Он острый. Хочешь, возьми себе. Берн.
И не успел Мухомор опомниться, как Самоха проколол себе руку, выдавил каплю крови, обмакнул в нее перо и написал на тетрадке: «Помни Самоху».
Сложил аккуратно ножичек, сунул его изумленному Мухомору в карман и убежал.
Мухомор встал, посмотрел ему вслед. Защемило сердце. Жалко стало ему Самоху. Понял: ведь это Самоха прощается с ним. Порылся в кармане, ничего не нашел, чтобы подарить ему взамен ножичка.
- Ну, ничего, - решил Мухомор, - я тебе сделаю приятное… Будешь ты, голубоглазый, доволен мною…
А в классе снова Попочка.
- Слушайте, - сказал он шепотом, - если его превосходительство войдет к вам, не громыхайте партами. Вставать и садиться тихо и вместе. Не устраивать базара. Ты что, Корягин, носом дергаешь? Платка у тебя нет? Ты мне при попечителе дерни, я тебе дерну. Медведев, подбери живот. Что ты, как бегемот, раздулся… Ну, слушайте. Вот я вхожу… Представьте себе, что я попечитель… Что вам тут смешного? Самохин, чего зубы скалишь? Чего смеешься?
- Смешите, вот и смеюсь, - просто ответил тот.
- Глупо. Так слушайте же. Представьте себе, что я попечитель. Вот я вхожу и говорю вам: «Здравствуйте!»
- Го-го! Хо-хо! Ги-ги-ги! - прыснули со всех сторон гимназисты.
Попочка обиделся:
- Дурачье! Тише. Замолчите! Вы должны ответить: «Здравия желаем, ваше пре-во-схо-ди-тель-ство!» Поняли? Ну, слушайте: здравствуйте!
- Здравжелам, ва… ди… во… ство!…
- Отставить! Стадо, а не люди. Косноязычные ишаки. Говорите отчетливо, по слогам. Ну, еще раз: здравствуйте!
- Здравожелаво, ва… ше… ва… ди… ше… во!
- Ну, куда это годится? Не торопитесь, Чле-но-раз-дель-но. Ну, еще раз.
Минут пять бились, пока, наконец, постигли сию великую «премудрость».
- Но это еще не все, - горячился Попочка. - Надо встать одновременно и без малейшего шума. А когда попечитель скажет: «Садитесь» (да не вздумайте без приглашения сесть, я вам тогда так сяду!), опуститесь одновременно на скамейки, а обе руки положите на парту. Сидеть, не горбиться, глядеть на попечителя и не нахальничать. Если вызовут к доске - идти с левой ноги, подойти, Шаркнуть, чуть-чуть опустить голову. Начнем. Приготовьтесь. Здравствуйте!
В класс заглянул и сам директор - Аполлон Августович. За спиной его стоял Швабра. Мелькнула в дверях и пышная фигура отца Афанасия.
Директор не сказал ни слова, осмотрел пол, стены, самих гимназистов и, шепнув что-то Швабре, пошел осматривать другие классы.
Швабра и батюшка - гуськом за ним.
Шествие замыкал Аким с медным колоколом в руках.
По случаю прибытия попечителя колокол был вычищен самоварной мазью и сверкал, соперничая блеском не только с Акимовой медалью, но и с вызолоченным воротником самого Аполлона Августовича.
Вдруг Попочка, дежуривший у окна, бросился со всех ног к директору и, показывая на улицу, крикнул:
- Едут!
Аким, ловя на ходу язык колокола, засеменил к парадному. Учителя нырнули по классам и воровато захлопнули за собой двери. Аполлон Августович и батюшка величественно пошли встречать «высокого» гостя.
Швабра растерянно сел за кафедру, нервно пробежал глазами по партам, подняв палец, сказал:
- Тсс… - И погрозил.
Все умолкли, повернули головы к двери.
В коридоре послышались неясные голоса, чьи-то торжественные шаги. Шаги удалились, и снова все стихло.
Швабра опять погрозил, скосил глаза на дверь и сказал:
- Раскройте книжки на тридцать седьмом параграфе. Если его превосходительство спросят, какие глаголы третьего спряжения с окончанием на…
Он не договорил. В коридоре опять послышались шаги. Все ясней, все отчетливей, все ближе…
- Тсс… - Швабра приставил палец к губам и замер: - Кажется, в наш класс…
Вдруг дверь распахнулась, и вошел попечитель. За ним - Аполлон Августович.
Швабра подмигнул, и все, как один, бесшумно поднялись.
Двадцать восемь пар глаз с любопытством уставились на попечителя.
Попечитель был стар и лыс, в седых бакенбардах и золотых очках. На цветной ленточке под кадыком висел у него красный эмалевый крест, а на груди - сверкающая, переливающаяся звезда.
- Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, - сказал он важно и ласково. - Ну, как учитесь?
- Здравия желаем, ваше пре-во-схо-ди-тель-ство! - отчеканили гимназисты и уперлись глазами в звезду.
«Как на елке», - подумал Самоха.
«Ох и важный!» - мелькнуло в голове Мухомора и вспоминался ему соседский индюк.
Амосов жадно ласкал глазами мундир попечителя.
Швабра, шаркнув по-ученически, представился и отрапортовал:
- Преподаватель древнегреческого и русского языков - Афиноген Егорович Вихляев. В классе тридцать два ученика. Налицо двадцать восемь. Четверо не явились по болезни. Идет урок древнегреческого. По программе пройдено по тридцать седьмой параграф включительно.
Попечитель молча кивнул головой и, обращаясь к классу, сказал:
- Садитесь.
Раз - и все, как заводные игрушки, сели. Кто-то от волнения уронил пенал. Аполлон Августович нахмурил брови и из-за спины попечителя сердито погрозил пальцем. Швабра виновато заулыбался и покачал головой.
- Кто же у вас лучший ученик? - спросил попечитель. - Ам?
- Вот-с, - изогнулся Швабра и указал на Амосова. - Луч-ший-с в классе. Прекрасный мальчик.
- Да, - подтвердил Аполлон Августович и вспомнил великолепный ужин у Колиного папы. - Это первый ученик… Из хорошей семьи. Отец - дворянин.
- Приятно, приятно… - качнул головой попечитель. - Поздравляю вас, молодой юноша. Старайтесь.
Амосов вытянул по швам руки, покраснел от радости и с собачьей преданностью посмотрел на попечителя.
- А еще кто? - спросил тот.
Швабра указал на Мухомора.
- Токарев Владимир… Довольно способный мальчик…
- Из простых, - шепнул на ухо попечителю директор.
- А… - промычал тот и, не сказав ни слова Мухомору, обратился к Корягину: - Как фамилия?
- Корягин Сергей.
- Успеваешь?
Коряга смутился. Швабра пришел на помощь, сказал, вздохнув:
- Из средних.
- Ага… А вы? - обратился попечитель к Самохину.
Тот отчеканил:
- Самохин Иван. Первый с конца. По гимнастике три, по остальным… - И показал два пальца.
Директор побагровел. Швабра побледнел.
Попечитель с любопытством уставился на Самохина, долго рассматривал его и наконец выцедил:
- Оригинально-с…
И тихо директору:
- Кто родители?
Директор шепотом:
- Чиновник. Чин небольшой… Регистратор-с…
- Все равно, - заметил попечитель. - Неудобно… Нехорошо… Отец на государственной службе, а сын… Печально…
- Что ж ты, братец мой, так? - обратился он к Самохину. - А?
Самохин пожал плечами.
- Он второгодник, - набравшись храбрости, сказал Амосов.
Многих передернуло. Мухомор подмигнул Медведеву. Медведев понял. Вытянул под партой ногу, стиснул зубы и лягнул сапогом Амосова. Тот чуть не вскрикнул. Оглянулся, посмотрел зло и сел.
- У… Лепешка! - прошипел Медведев.
Попечитель повернулся к Швабре:
- Хочу послушать, как отвечают лучшие.
- Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, - любезно указал Швабра на стул и, когда попечитель водрузился за кафедрой, он выкрикнул:
- Амосов, к доске-с!
Амосов сделал испуганные глаза, неуклюже выполз из-за парты, вышел и поклонился больше чем вежливо и ниже чем надо. Одернул обшлага, опустил руки и, преданно глядя на Швабру, сказал:
- Дальше тридцать седьмого параграфа мы не учили.
Швабра ответил ласкающим взором. Директор поднял брови. Самохин кашлянул…
Попечитель поправил на носу очки, уперся локтями в кафедру и предложил Амосову прочитать по книге древнегреческий текст. Прочитать и перевести на русский.
У Амосова сразу дрогнули коленки, а по спине пробежал холодок. Начал читать и… сорвался голос.
«Святой угодник Николай, чудотворец мирликийский, пресвятая богородица…» - взмолился в душе Амосов.
- Что это вы, как последний листочек на осенней веточке? - покачал головой попечитель. - Не надо так волноваться. Вы успокойтесь. Я вас не съем.
Амосов шаркнул, вздохнул, взял кое-как себя в руки и стал осторожно читать.
Прочитал, отрезвился от страха и приободрился. На все вопросы ответил правильно.
Швабра ликовал, гордо смотрел на попечителя и, сам того не замечая, нервно потирал руки.
- Умница, умница, - похвалил попечитель Амосова, подозвал к себе и даже погладил по голове.
Амосов раза три шаркнул.
- Вижу, вижу, - сказал попечитель. - Садитесь.
Амосов, сияя, пошел к своей парте. Сел и вскочил как ужаленный. Это Медведев подставил ему кончик перышка.
Хорошо, что никто не заметил, а то было бы Медведеву. До конца дней своих не простил бы ему Швабра, показал бы, как фокусничать при попечителе.
- Токарев Владимир, - радуясь успехам своего класса, сказал Швабра. - Идите отвечайте.
Мухомор спокойно подошел к кафедре, одернул на себе куртку и приготовился.
Попечитель осмотрел его с ног до головы и сказал:
- Ваш товарищ отвечал отлично. Надеюсь, и вы покажете свои знания.
- Да, - сказал Мухомор, - Амосов отвечал правильно, только… Не все правильно.
- Как - не все? - удивился попечитель. - В чем же он ошибся?
- В параграфе.
- В каком параграфе? Я не совсем понимаю вас.
- Мы не тридцать семь, а сорок девять параграфов прошли, - твердо сказал Мухомор. - Амосов ошибся…
- Позвольте, позвольте, - насупил брови попечитель. - Вы… Я не понимаю… Но ведь и ваш наставник, Афиноген Егорович, тоже сказал, что в классе закончили тридцать седьмым параграфом. Если ошибся Амосов, то не мог же ошибиться Афиноген Егорович. Вы что-то путаете.
- Мы прошли сорок девять параграфов, - упрямо повторил Мухомор. - Спросите класс, вам каждый скажет.
- Правильно! Сорок девять! - невольно вырвалось у Самохина. И он, поймав на себе взгляд Мухомора, послал ему воздушный поцелуй.
Швабра - ни жив ни мертв. Директор прикусил губы. Попечитель снял очки, вопросительно посмотрел на того и на другого.
- Н-да… - неопределенно прошамкал он. - Ну-с… Читайте и переводите.
Попечитель счел неудобным задавать по этому поводу какие-либо вопросы Швабре при учениках.
- Читайте, - еще раз сказал он Мухомору.
Мухомор начал.
- Позвольте, - остановил его попечитель. - Что вы читаете? Я этого у себя в книге не вижу.
- Так я же не тридцать седьмой, а сорок девятый читаю, - ответил Мухомор. - На сегодня и задан сорок девятый. Мы и слова к этому параграфу в отдельные тетради выписали. Возьмите любую тетрадь и вы увидите, что я говорю правду. Честное, слово.
- Вы… - у попечителя покраснел лоб. - Вы… слишком смелый, - сухо обрезал он Мухомора. - Вы… потрудитесь отвечать на вопросы, а не пускаться в рассуждения насчет того, о чем вас не спрашивают. А вообще… Садитесь.
И попечитель встал.
Сойдя с кафедры, он задумался, медленно подошел к Нифонтову и сказал строго:
- Вашу тетрадь!
Нифонтов испугался - быстро нырнул рукой в парту:
- Пожалуйста.
Попечитель перелистал тетрадь, молча возвратил обратно. Подошел к Амосову:
- Вашу тетрадь.
Амосов вздрогнул. Тетрадь лежала в ранце. Сказал, стараясь казаться спокойным:
- Простите. Я забыл дома…
Попечитель недоверчиво покосился на него, и к Медведеву:
- Дайте тетрадь.
А тот уже держал ее наготове.
Убедившись, что в тетрадках действительно выписаны греческие слова вплоть до сорок девятого параграфа, попечитель молча направился к двери и, не попрощавшись, ушел. Вслед за ним испуганно вышел из класса Аполлон Августович.
Швабра побледнел и замер, как идол, высеченный из камня.
Дождавшись, пока в коридоре окончательно стихли шаги, он медленно подошел к Мухомору, наклонился к его лицу и выдавил:
- Не-го-дяй!
Мухомор вскочил.
- Не смеете! - крикнул он. - Негодяй не тот, кто говорит правду. Я сказал правду.
Швабра провел рукой по вспотевшему лбу и отошел к окну. Стоял и долго смотрел на улицу, долго, пока не прозвенел звонок.
А на перемене уже вся гимназия знала, какую штуку выкинул Мухомор. Даже восьмиклассники приходили посмотреть на Володьку, солидно покачивали головами и говорили:
- Ах ты, четверопузый! (так звали четвероклассников). Маленький, рыженький, а такой занозистый.
Даже руку жали Володьке. Даже папирос предлагали. А Минаев, тот, что дразнил Акима, сказал:
- Потрясаешь незыблемые основы? Правильно!
Но больше всех ликовал Самоха.
- Идите вы к черту и слушать вас не хочу, - кричал он на тех, кто поступок Володьки считал нехорошим. А таких семь-восемь человек нашлось-таки в классе. - Идите вы ко всем свиньям! Нас гнут, давят, душат, а мы что? Молчать будем? Пусть Амоська на задних лапках ходит, а мы не желаем. Качать Мухомора!
- Качать! - подхватили Корягин, Медведь и другие, и Володька взлетел к потолку.
- Тише! Тише, окаянные! - волновался Самоха. - Не уроните моего Мухоморчика, а то я вам за него, знаете… Головы всем поотшибаю.
И Мухомор снова взлетел к потолку. Голубые глаза Самохи ласково следили за его полетами. Следили и искрились крепкой дружбой.



 «ПОМНИ…» - СКАЗАЛ ОТЕЦ 


Теперь в классе только и было разговоров, что о Швабре да о Мухоморе. Ждали грозы.
- Уж это, брат, тебе не простят, - предупреждали Мухомора товарищи.
- А ну вас, - отмахивался тот. Ему и так было неприятно ждать развязки, а тут еще все напоминали о ней.
А у Лобанова еще больше обострились ушки. Терзало его любопытство. Надо ведь все узнать, все выведать.
И выведал. Вертелся среди старшеклассников, подслушал разговор Акима с Попочкой, уловил две-три фразы, сказанные Элефантусом батюшке, все сложил, подытожил и сделал выводы.
А было все так; вечером попечитель собрал педагогический совет. Обсуждали там всякие дела, а среди всяких дел попечитель потребовал объяснения от Швабры по поводу злополучных параграфов. Швабра мялся, старался выгородить себя, клялся и извинялся, бледнел и краснел. Даже заикаться стал. А тут еще Элефантус воспользовался случаем и затрубил на всю комнату;
- М… Да… Странно… Гм!… Кхе!…
Швабра был готов его съесть. Улучив момент, когда попечитель чем-то отвлекся, Швабра шепнул Элефантусу:
- Если вы не перестанете двусмысленно подкашливать, я расскажу, как вы проиграли на бильярде мундир. Нечего кашлять, когда у вас самих черт знает что в классе творится.
- Именно? - спросил Элефантус. - Именно, что?
И он с досады расстегнул жилет. Вдруг заметил - одна пуговица оторвалась, и из прорехи выглянула не совсем чистая сорочка. Попросил у батюшки булавку, но у батюшки ее не оказалось. Отвернулся к окну, сколол жилет скрепкой от тетради и вздохнул облегченно. Однако при разговоре с попечителем с ужасом вдруг почувствовал, что скрепка предательски расползается… Положил на живот руку и прикрыл злополучное место ладонью. Слушал попечителя и не понимал: мысль двоилась, больше думал о проклятой жилетке. А Швабра заметил, стоял и улыбался отвратительной улыбкой.
А теперь, когда попечитель добрался до Швабры и его параграфов, Элефантус буквально торжествовал.
- Гм… Хм… - только и слышалось в комнате. Попечитель и тот заметил и вопросительно посмотрел на директора. Директор ему осторожно на ухо:
- Привычка-с. Отдышка от полноты.
- Так как же? - возобновил попечитель разговор со Шваброй. - Пройдено у вас сорок девять параграфов, а вы в сообществе с классом преподносите мне тридцать седьмой. Для чего это?
И пошел, и пошел разносить.
- Главное, - сказал попечитель, - вы меня поставили в дурацкое положение. А затем меня, в высшей степени, интересует, что это за рыжий мальчик у вас в классе? Это же форменный бунтарь. Не оправдывая вас, я в то же время подчеркиваю, что этот рыженький явно заражен духом возмущения. Как назвать его поступок? Ясно как: это не что иное как проявление бунта, это дерзкий протест, это зародыш всяких вредных настроений. Это, несомненно, занесено извне, из рабочих кварталов, где, как вам известно, давно уже творятся всякие возмущения, доходящие до открытых стачек и неподчинения власти. Вы понимаете, чем это пахнет? Чей сын этот дерзкий субъект?
- Машиниста, - сказал Аполлон Августович. - Среди учебного года переведен в нашу гимназию, - добавил он виновато. - Каюсь, проявил слабость - принял.
- У вас история с Лиховым, с Лебедевым и его группой, и еще этот дерзкий мальчишка. Простите, господа, но…
Попечитель зашагал из угла в угол.
- Надо подтянуть, - остановился он против Аполлона Августовича, - и немного прошерстить гимназию, - закончил он свою мысль.
- Совершенно правильно изволили заметить, ваше превосходительство - поднялся батюшка. - Как ни прискорбно, а нужно признаться, что противохристианские идеи, как зараза, просачиваются в гимназию. Я всегда был сторонником того, чтобы низшее сословие обучалось в соответствующих школах, а не в гимназиях-с. Волка как не корми, ваше превосходительство, а он всегда в лес норовит.
Долго еще разговаривали на эту тему. В конце концов, попечитель обвел всех глазами и сказал:
- Вам, Афиноген Егорович, я все-таки делаю серьезное замечание за параграфы. Это некрасиво, если не сказать большего. А что касается политических настроений отдельных учеников, в частности этого рыженького сына смазчика, или, как его там… машиниста, что ли, то об этих вещах у меня с Аполлоном Августовичем будет особая беседа. Вас же всех, господа, прошу быть построже ко всем, даже малейшим, проявлениям вольнодумства. Всякие так называемые идеи вырывать с корнем! Никаких поблажек таким вещам. Воспитать молодых людей скромных, тихих, умеющих беспрекословно подчиняться начальству, уважающих авторитет власти, церковь, а главное - государя и его законы, - вот задача гимназии. Много рассуждающих, протестующих и тому подобных нам не надо. Таким молодым людям, если они не желают исправиться, нечего делать в гимназии. Ведь вы только подумайте, господа, выходит к кафедре этакий рыжий прыщ, смотрит на вас без тени какого-либо смущения и, изволите ли видеть, устраивает вам демонстрации и… что еще особенно опасно, пользуется моральной поддержкой почти большинства в классе. Вот этот рыженький, и еще я заметил на последней парте… Как его… Забыл фамилию…
- Самохин, - подсказал Аполлон Августович.
- Да, да, Самохин. Еще вот этот Самохин и ему подобные. Ведь они, понимаете ли, воздействуют на класс, а такие хорошие ученики, как…
- Амосов, - подсказал Швабра.
- Как Амосов, - продолжал попечитель, - они, не имея вашей достаточной поддержки, пасуют перед большинством. Все это надо учесть.
- Я Амосова очень поддерживаю, - сказал Швабра.
- Даже чересчур, - заметил Элефантус и так кашлянул, что из пепельницы выскочили окурки и неряшливо разлеглись на зеленом сукне…
Швабра хотел что-то возразить Элефантусу, но тут поднялся молчавший до сих пор математик Адриан Адрианович. Сегодня он был трезв, но от него все же сильно попахивало водкой. Зажав по привычке в кулак бороду, Адриан Адрианович сделал шаг вперед.
- Извиняюсь, - сказал он, - но мне кажется, что и отец Афанасий, и вы, ваше превосходительство, чересчур прямолинейны и недостаточно, э… как бы сказать… Впрочем, разрешите мне говорить просто. Я позволю себе спросить: школа, гимназия - это что?
- То есть? - подняв брови, в свою очередь, спросил попечитель. - Вы о чем?
- Я о детях. Дети - это дети, а не солдаты, а гимназия - не казарма. Если среди детей наблюдаются известного рода волнения, то причиною их мы сами. Мы слишком строги к ним, мы…
- Я извиняюсь, - сухо перебил директор, - но мне кажется, не место и не время начинать здесь подобные дискуссии.
- Нет, нет, почему же, - остановил директора попечитель. - Наоборот, мне весьма любопытно выслушать мнение уважаемого Адриана Адриановича. - Попечитель многозначительно посмотрел на директора и продолжал: - Весьма любопытно. Я слушаю. Продолжайте.
Адриан Адрианович заметил взгляд, брошенный попечителем директору, и нахмурился. Подумав, он сказал колко:
- Впрочем, о моих взглядах вас, кажется, уже достаточно уведомил Аполлон Августович.
Директор понял, на что намекает математик, но, обласканный взглядом попечителя, даже не смутился, а только молча улыбнулся и провел пальцем у себя за туго накрахмаленным воротником.
- У нас, - продолжал математик, и голос его вдруг стал сух и резок, - есть талантливейшие дети, которые… Да вот возьмите хотя бы Самохина. Кто такой Самохин? Во что превратился Самохин? В шута горохового. Вот именно, он ведет себя, как шут, а ведь…
Адриан Адрианович заволновался и налил себе стакан воды. Сделав глоток и облив свою пышную бороду, он обтер ее тыльной стороной руки и продолжал:
- А я уверяю вас, что Самохин талантливейший, способнейший мальчик - он замечательный математик и к тому же поэт. А мы… А мы что сделали из него? Шута и… в этом больше всего постарался уважаемый Афигоген Егорович.
- Что? - вскочил Швабра.
- Да, именно вы, Афиноген Егорович, сделали из Самохина вот этакого отпетого человека. Вы ему за весь год ни одного теплого слова не сказали, вы… Э, да что говорить! - махнул рукой Адриан Адрианович и отошел к окну.
- Кхе! - кашлянул Элефантус и полез в карман за папиросой, поглядывая то на Швабру, то на попечителя. Но вдруг наступила тишина: все заметили, что попечитель нервно передернул плечами и, сняв очки, стал быстро-быстро протирать их платком, не сводя глаз со стоявшего к нему спиной математика. Руки у попечителя заметно дрожали и на шее явственно выступили розовые пятна.
- Однако, - сказал он медленно, - однако…
Адриан Адрианович повернулся к нему лицом.
- Впрочем, - попечитель старался быть спокойным, - впрочем, - сказал он, - действительно, не время и не место начинать здесь дискуссии. Аполлон Августович прав. Я мог бы, конечно, резко возражать, но… Мы к этому еще вернемся. Господа, - обратился попечитель ко всем присутствующим, - прошу занять места. Будем продолжать заседание. Э… Я только считаю необходимым поставить в известность уважаемого Адриана Адриановича, что… Я прошу вас, Адриан Адрианович, после заседания остаться здесь на минутку. У меня с вами будет отдельный разговор и, так сказать, разговор между нами.
- Чего там - между нами, - грубо ответил Адриан Адрианович, - можно и при всех.
- Адриан Адрианович, - повысил голос директор, но попечитель вдруг перебил его.
- Вы слишком дерзки, милостивый государь! - вдруг взвизгнул он. - Что это за тон? Прошу вас вести себя корректней. И… если угодно, я могу и при всех. Потрудитесь подать прошение об отставке. Нам не нужны учителя, от которых вечно пахнет водкой. Впрочем, это бы еще полбеды, но нам, главное, не нужны учителя, которые являются как бы единомышленниками разных там Самохиных, Токаревых, Лиховых и прочих. Да-с! Вы меня вынудили на резкое, но откровенное заявление.
Математик подошел к столу. Батюшка осторожно отодвинулся от него. Элефантус расстегнул еще одну пуговицу на жилетке. Швабра бесшумно налил стакан воды и молча поставил его перед попечителем. Попечитель резко отодвинул стакан и сказал:
- Прошение потрудитесь подать сегодня же.
- Подам, когда сочту нужным, - еле сдерживая гнев, сказал математик, - а что касается моих слов, то… А если я… Ну, что ж, я могу преподавать и в другой гимназии. Ну что ж… Как вам угодно. Я, кстати, давно собирался уйти в другую гимназию.
- Боюсь, что мы вам не разрешим вообще преподавать в гимназиях, - сухо ответил попечитель.
- Ах, вот как?
- Да-с.
- Эх, Адриан Адрианович, - начал было примирительно батюшка, но математик вдруг резко повернулся и решительно пошел к дверям.
- Адриан Адрианович, - остановил его директор и вопросительно посмотрел на попечителя, - прошу вас занять место, совет не закончен.
- Для меня, кажется, закончен, - глухо ответил математик и решительно вышел из учительской. Попочка, сидевший в конце стола, вскочил и посмотрел на директора, молча спрашивая: «Вернуть?»
Поймав взгляд Попочки, попечитель сделал ему короткий жест рукой, как бы приглашая успокоиться и сесть на место. Попочка на цыпочках подошел к своему стулу.
- Господи, господи, - вздохнул батюшка. - Гордыня - наш враг. Вот и Леонида Петровича перевели в другую гимназию, а он и там за свое. Ну, что хорошего? Ну и сидит он теперь в тюрьме. Разве это прилично?
Швабра поправил на себе галстук и осторожно поднял глаза на попечителя…
А на другой день в классе пошли разговоры. Теперь всем было ясно, что Амосову оказывается особое покровительство, что Мухомор в опале, а Самоха вообще отпетый. Об увольнении Адриана Адриановича пока еще не знали.
Амосовская же группа - Бух, Нифонтов и другие - еще больше сплотилась.
Бух, так тот просто сказал Нифонтову:
- Идти против Амосова - это, значит, идти против Афиногена Егоровича. А я не дурак, чтобы подставлять свою голову.
- А ты думаешь, я дурак? - в свою очередь сказал Нифонтов.
И оба расхохотались. Встречаясь в классе, подмигивали друг другу. И еще извлекли себе пользу - сказали Амосову:
- Теперь ты обязан давать нам задачи сдирать и переводы.
- И шоколад иногда, - добавил Нифонтов. - У тебя всегда шоколад в ранце.
- Какой у меня шоколад? - испугался Амосов, и с тех пор съедал его по дороге, раньше чем приходил в гимназию.
Спокойнее всех оставался Мухомор. Ему просто было противно ввязываться во все эти дрязги.
- Да ну вас! - обычно говорил он друзьям. - Только и разговоров - Амосов, Амосов. Плевал я на Амосова. По всем-предметам я иду лучше него.
- Вот то-то и досадно, - горячился Самохин. - Ты лучше, это каждый знает, а отметки у кого лучше? У тебя или у Амосова? Двойку тебе по-гречески кто поставил? Швабра? А за что?
- Сейчас, в общем, у тебя отметки лучше, это так, - присоединился к разговору Корягин, - а вот не сегодня-завтра учебный год кончится, тогда и увидишь. Ручаюсь, чем хочешь, что Амосову разные грехи простят, а тебе не простят. По географии Амосову двойку вляпали? А думаешь, ему не выведут круглое пять? Выведут.
- Как же это? - насторожился Мухомор. - Уж это было бы…
- И будет. Ты думаешь, они постесняются?
- Мы тогда парты перевернем, - решительно заявил Медведев. - Что это, в самом деле? До каких пор издеваться! будут?
- Нет-нет, - убеждали другие, - теперь уже Амоське крышка. Наш Мухоморчик будет первым учеником.
- Держи карман шире, - набросился на говоривших Самохин. - Да где это видано, чтобы такого, как Мухомор, первым сделали? Что ж, Мухомор, по-вашему, подлиза? Ябеда? Зубрилка? Я второй год сижу, мне лучше знать. Амоська был и будет первым. У него репетитор, у него Швабра.
Мухомор слушал все эти разговоры и, в конце концов, сказал отцу:
- В классе у нас прямо базар какой-то. Каждый день торгуются: кто будет первым - я или Амосов.
- А вообще у тебя как? - спросил отец.
Мухомор принес дневник, показал отметки.
Приятно было отцу видеть пятерки по всем предметам. Улыбнулся, позвал мать:
- Гляди, Володька наш каким козырем по наукам шагает! Только среди умных наук и вредные есть. Закон божий, например. Впрочем, какая же это наука? Не наука это, а туман. А еще, вернее сказать, дурман. Да… Великое дело - образование. Гимназия - она штука полезная, только уж больно там начальство старается послушненьких воспитать. Чтобы молодые люди выросли да царю-батюшке верой и правдой служили. Чтобы не рассуждали, значит.
Отец вздохнул.
- А все-таки ты учись, - сказал он Володьке. - На математику налегай, на физику, на русский, географию. Все это пригодится, пригодится, Володька. Гимназию окончишь - в университет пойдешь, а там… - Отец задумался. - А там, - сказал он, - как кончишь, нос не дери. Не забывай, из какого ты теста склеен, из какой семьи вышел, кто твои друзья да родичи. Слесаря, кузнецы, машинисты. Дядька твой родной - кочегар. Будешь доктором или еще кем - не забывай, на чьей стороне стоять. Помни - отец у тебя человек рабочий. Дед твой - матери твоей папаша - стрелочник. За стрелочников, за слесарей, за черный рабочий люд стой, Володька!
Володьке чудилась в словах отца какая-то торжественность, и сам он почувствовал себя как-то празднично. Сказал, смотря на отца большими глазами:
- Буду всегда это помнить. Амосовы да Бухи - они, наверное, везде есть. Правда, папа?
- Правда. А насчет того, что у вас в классе делается, ты им спуску не давай. Бери умом. Просить ничего не выпрашивай, не унижайся, - отец погрозил пальцем, - не унижайся, а свое требуй. Заслужил пять - требуй пять. Не давай себя обкрадывать. Еще в жизни эта бражка обокрасть тебя успеет, еще успеют поездить на тебе. Приучайся не давать свою спину для таких седоков. Во, брат, как!
И Мухомор решил не сдаваться. В тот же вечер обложил себя книгами, повторил то, другое, крепко выучил заданное на завтра, аккуратно сделал все письменные работы, почитал немного на ночь и заснул.
Видел во сне отца на паровозной площадке. Спросил его:
- Далеко, папаша?
Отец показал рукой вдаль, дал свисток, и паровоз бодро помчался…



 СОЛНЦЕ РАЗМОРИЛО 


Перед концом учебного года уроки, казалось, тянулись особенно долго, вяло и нудно. Все утомляло - и солнце, и голубое небо, и набухающие почки. Хотелось за город, к реке, на луг, в просторы, подальше от посеревших уже стен гимназии, от длинного коридора и до ужаса надоевших и примелькавшихся мелочей: дверных ручек, разбитой форточки, грязной классной доски. Единственно, что приобретало новую, свежую прелесть, - это звонок. Каждый новый рассыпчатый звон Акимова колокольчика, кстати, уже порядочно позеленевшего после отъезда попечителя, наполнял сердце надеждой на близкий отдых, а главное - волю.
Даже шалить надоело. Все опостылело. Лишь одно будоражило и волновало - это борьба, которая разгоралась в классе все напряженнее и напряженнее.
Мухомор и Амосов стали центром внимания. Только и говорили, только и спорили о том, кто из них к концу учебного года выйдет первым учеником.
Коряга с Медведевым даже заключили пари.
Медведев говорил:
- Амоська.
Коряга:
- Мухомор.
Подписали договор следующего содержания:
 «Мы, Медведь и Коряга, клянемся выполнить такой договор: если первым будет Амоська, то я, Коряга, обязан на свой счет нанять лодку и два часа катать Медведя по реке. Если первым выйдет Мухомор, то Медведь обязан угощать меня три раза мороженым (не дешевле как десять копеек порция)». 
Если Амосова или Мухомора вызывали к доске, все, как один, напрягали внимание. Кто раньше срежется? Кто лучше ответит? Кто победит? - этим жил класс.
Трудно сказать, кто больше радовался успехам Мухомора - он ли сам или его друг, Самоха. Как-то математик похвалил Мухомора. Самохин не мог удержаться, чтобы не сказать громко:
- Адриан Адрианович, вы не сердитесь, только я по совести скажу, что Токарев у нас во какой башковитый! Вы знаете, Адриан Адрианович, у него дома какая в воротах калитка? Калитку откроешь, а во дворе колокольчики - динь-динь-динь! Да так красиво. А это он их электричеством нашпаривает. Ток прямо от калитки - дзык! - и звенит. Я его спрашиваю: «Как это так?», а он говорит: «Наука». У них дома книжек полный шкаф.
- К чему вы это все? - удивился математик. Встал, сошел с кафедры и качнулся. Он опять был пьян, но гимназисты за последнее время уже привыкли видеть его в таком состоянии да и знали - последние дни Адриан Адрианович в их гимназии. Когда-то посмеивались над его нетрезвым видом, а потом и смеяться перестали… Любили его. Не за пьянство, конечно, а за то, что предмет свой вел он, не в пример другим, замечательно. Придет, бывало, в класс и начнет рассказывать, объяснять, да так увлекательно, так понятно. Знали гимназисты математику крепко, учились у Адриана Адриановича на совесть. Да и справедлив он был. Если распушит - значит, за дело. И это понимали, это ценили.
- Вот это учитель, - говорили о нем, - не то, что Швабра.
А когда Адриан Адрианович запил что называется горькую, ребята только головами покачивали. Правда, дисциплина стала хромать, стали гимназисты помаленьку злоупотреблять нетрезвым состоянием математика и позволять себе на его уроках то, чего раньше никогда не позволяли. Впрочем, границ не переходили, уважения к прежним заслугам учителя не теряли.
- К чему вы мне все это про Токарева рассказываете? - повторил свой вопрос Адриан Адрианович, глядя воспаленными глазами на Самохина. - При чем тут ворота и колокольчики?
- А к тому, - сказал Самоха, - что Мухомору меньше пятерки и не поставишь. Правда? Если бы я был учителем, так я бы ему полный ранец пятерок насыпал. Понимаете? - разошелся Самохин, благо, что пьяный Адриан Адрианович его не останавливал. - Понимаете, Мухомор у меня пятерки мешками домой таскал бы:
- А если мешок с дырочкой? - попробовал сострить Амосов.
Самохин нашелся, ответил:
- Через дырочку одна пятерочка выскочила бы и тебе, подлизе, досталась.
Почти весь класс засмеялся. Не мог удержаться, от улыбки и математик.
- Довольно, довольно, - стал успокаивать он Самохина. - Об одном жалею - сами вы пятерок не получаете. А когда-то… Эх, Самохин, Самохин, сколько я на вас надежд возлагал! Сколько я вас уговаривал: «Учитесь». Из вас бы второй Пифагор вышел. А теперь что? Ну что? Что, спрашиваю я, из вас будет?
Самохин нашелся, ответил:
- Учился и я когда-то…
И добавил:
 Дела давно минувших дней, 
 Преданья старины глубокой. 
- Адриан Адрианович, - поднялся вдруг с места Корягин, - давайте сегодня не учиться.
- Что? - удивился тот - Что вы глупости говорите?
- Не учиться, - повторил Корягин. - Честное слово, сил нет. Смотрите, на дворе что делается. Солнце, небо… Давайте разговаривать.
- Бросьте, пожалуйста, - возмутился математик. - Какие могут быть разговоры во время урока? Тут год учебный кончается, а он с разговорами. Кстати, идите-ка к доске. Я вас давно собирался спросить.
- Ну вот, - опешил Коряга.
- Не надо, - поддержали другие, - дайте ему свободу.
- Чего - не надо? Какую свободу?
- Да заниматься не надо, - загорланили в классе. - Все равно послезавтра годовые отметки раздавать будут. Неужели вам жалко хоть один день в году просто поразговаривать с нами? Расскажите что-нибудь интересненькое, веселенькое.
- Да о чем разговаривать-то?
- Все равно о чем, лишь бы не учиться. Глядите, вон Лобанова уже ко сну клонит.
- То-то у него и двойка по алгебре, - вздохнул Адриан Адрианович.
- Расскажите что-нибудь из вашей жизни, - осторожно попросил Медведев. - Что вы делали, когда были маленький?
Математик распушил бороду и изумленно смотрел на класс.
Самоха спросил:
- Адриан Адрианович, вы были маленький?
- Нет. Вот так с бородой и родился. Что ты глупости спрашиваешь?
- А правда, что есть женщины с бородами? - спросил Коряга. - Даже в «Ниве» такая была нарисована. Сама женщина, а сама с большой бородой.
- Да что вы с ума сошли, что ли? - растерялся математик. - Что с вами сегодня? Не узнаю вас. Ну пошутили и довольно. Возьмемся за дело.
Но в классе продолжали шуметь. Точно весенние воды пробились сквозь кору льда и неудержимо ринулись на просторы.
- Тише! - вскочил Самохин. И, сделав строгое лицо, он сказал серьезно: - Вот этак, Адриан Адрианович, они мне весь год заниматься не давали. Честное слово. Сосредоточишься, соберешь мысли в кучу, а они балды-балды, ту-ту, ту-ту, тара-тара. Разве можно при таких условиях «пифагоровы штаны» решать? Ни одной «штанины» не решишь.
Математик - его тоже разморило теплое солнце - хотел рассердиться, но не сумел. Цепкая лень и зевота взяли и его в свои руки. Поддался общему настроению и сказал только:
- А о своей жизни что я вам расскажу? Ничего вы не поймете. Видите вот перед собой нетрезвого учителя. А почему? Почему это? Разве вы поймете? Разве вы поймете, как я дошел до этого? Вот последний урок даю я вам и больше не увидимся. Вы думаете, мне как? Легко?
В классе насторожились. Мухомор осторожно спросил:
- А зачем вы, Адриан Адрианович, пьете?
- Сядь-ка ты на место, - обрезал Мухомора учитель, но сейчас же сказал мягко: - Долго это объяснять. Вы не поймете. Это глупо пить. И вовсе я не пьяный. Дураки вы все, - крикнул вдруг Адриан Адрианович. - Невежи! Кто вам позволил разговаривать так со мной?
Крикнул и сам понял, что неуместен его крик.
«Э, - подумал он, - все равно больше я не учитель».
Задумался и грустно отошел к окну.
- Адриан Адрианович, - тихо сказал Медведев, - а кто у нас к концу года будет первым учеником - Амосов или не Амосов?
- А вот совет решит, - тихо ответил математик. - Кто заслужил, тот и будет.
- А кто заслужил?
- Вам лучше знать.
- По-нашему - Мухомор, - крикнул Самоха. - Мухомор и больше никто.
- Почему? Почему? - вскочил Амосов. - Почему - Мухомор?
- А потому! - грозно сказал Самохин. - Не выскакивай и сиди, кубышка.
- Сам кубышка.
- Да что вы, белены объелись, что ли? - топнул ногой Адриан Адрианович. - Что за безобразие!
- Форменное! - лукаво подтвердил Медведев.
- Эх, - покачал головой математик и вдруг снова размяк. - Я вижу, - сказал он, - что солнце на вас, действительно, влияет пагубно. Мозжечок у вас у всех разжижился. Складывайте книги. Дежурный, читайте молитву. Впрочем… Можно и без молитвы.
- Без молитвы? - поразились гимназисты, но Адриан Адрианович больше не сказал ни слова и за тринадцать минут до звонка отпустил класс домой.
Все с визгом и хрюканьем высыпали на улицу.
Солнце нежно и ласково грело.



 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 


Наконец наступил последний, решающий день. Казалось бы, что спор о первенстве сегодня должен особенно занимать класс. А вышло иначе. Да и что спорить, когда и так ясно, что Мухомор опередил Амосова. Бух и тот уже не сомневался в этом.
Амосов держался спокойно. Мухомор тоже. Каждый из них думал: «Я. Несомненно, я».
Один Самоха не находил себе места. Две мысли мучили его. Во-первых, знал, что сегодня ему покидать гимназию. На-всег-да. Знал он это и раньше, давно приготовился к этой мысли, но вот, когда этот день подошел окончательно, взгрустнулось ему не на шутку. Большой тревогой забилось сердце. Мучительно жаль было бросать товарищей, с которыми было так весело, хорошо.
Чтобы как-нибудь поддержать в себе силы, чтобы перед классом не уронить себя, чтобы не подумали, что жалеет он эту проклятую гимназию, бодрился и хорохорился. Ходил по длинному коридору, орал как резаный:
- «Последний нонешний денечек!…»
А потом, чтобы было еще смешней, переделал песню и визжал дико:
- Последний нонешний пупочек…
И другая забота томила его: Мухомор.
«Нет, - думал он, - подведут под нашего Мухоморчика мину. Чует сердце, что подведут».
С нетерпением ждал третьего и последнего в своей жизни урока, на котором Швабра раздаст годовые ведомости и отпустит по домам на лето. Кого на лето, а его, Самоху, на веки вечные.
Второй урок - закон божий. Не было ему, казалось, конца. В классе возня, смешки, разговоры с батюшкой, а Самохин тих и смирен, как никогда…
Скучно.
- Фу, - сам себе сказал он. - Да чего же это я?
И вдруг оживился, поднялся из-за парты, спросил отца Афанасия:
- Правда, что исключенные из гимназии проходят в рай без билетов?
- Непременно, - ответил отец Афанасий. - Только не в рай, а в ад. Там тебе как раз место.
- А правда, что есть такие священники, что за один присест съедают гуся?
- Э-эх! - покачал головой батюшка. - Даже последний свой день омрачаешь скверной памятью о себе. Нехорошо. Самохин, нехорошо.
- «Нехорошо»? - нахмурился тот. - А как меня два года за человека не считали, так это хорошо? Мне теперь, батюшка, все равно. Из гимназии ухожу, так я вам все скажу. А на Мухомора вы директору наябедничали, так это хорошо? В глаза вы ласковый, а на совете первый за колы да за двойки, да за исключение стоите. Это тоже хорошо? А на исповеди вам семиклассник Бутов признал, что в дневнике отметки подчистил, а вы взяли да директору передали, а Бутова потом три часа за это в карцере держали, так это хорошо?
- Брось-брось-брось! - замахал руками отец Афанасий. - Никто тебя, дурака, не слушает. Да, да, не слушает, не слушает. Осел ты, безбожник ты. Своему духовному пастырю такие мерзости говоришь.
- Духовному пластырю, - поправил Самохин и, не спрося разрешения, пошел из класса пить воду.
Выпил кружку, почувствовал - мало. В голове стоял звон. Жарко. Горели щеки.
До звонка не вернулся в класс.
На перемене ходил задумчивый. Мухомор подошел, спросил ласково:
- Что ты, Самошенька? Охота тебе… Ты не волнуйся. Ты вот, что… Отец сказал, чтобы пришел ты к нам. Помнишь, ты хотел учиться на паровозах ездить? Ты приходи, отец тебя устроит. Папа сказал - обязательно устроит. Придешь, Самоха?
- Приду, - печально ответил тот. - Эх, Володька!…
И не договорил.
Звякнул предпоследний звонок в этом году. Все мигом вбежали в класс и застыли, замерли в ожидании. Каждый думал: «Что-то будет?»
В коридоре показался Швабра. Он шел, улыбаясь, и нес толстую пачку годовых ведомостей.
Вошел…
Все тяжело вздохнули.
Тридцать два взора впились в стопочку белых бумажек, аккуратно сложенных на кафедре.
- Дети, - сказал Швабра, - сейчас вы получите ваши награды и наказания. Каждому - по заслугам. Сидите спокойно, спокойненько. Из тридцати двух хорошо учится двенадцать, удовлетворительно - девять, плохо - десять и один - безобразно.
- Это я, - глухо сказал Самохин. - Подумаешь, Америку открыли.
- Ты уже не ученик, а поэтому я даже не считаю нужным отвечать тебе, - холодно обрезал Швабра.
У Мухомора сжалось сердце. Стало так жаль Самоху! И не только Мухомору - многим искренне стало жаль его.
- Тсс! - продолжал Швабра. - Прошу слушать внимательно, не перебивать и ничего не спрашивать, пока я не раздам ведомости.
Он взял с кафедры пачку белоснежных бумажек и посмотрел на класс:
- Внимание!
Кто- то нечаянно скрипнул. Его одернули:
- Не мешай!
Швабра взял первый листочек сверху и изобразил на лице загадку, как бы спрашивая: «Догадываетесь?»
- Не томите, - вздохнул кто-то, - начинайте.
Швабра откашлялся.
- Ну-с, начнем, - сказал он и поправил свою шевелюру. - Начнем-с. Итак, первым учеником, окончившим блестяще четвертый класс и подлежащим переводу без экзамена в пятый с наградой - евангелие в тисненном золотом переплете-с, признан на основании постановления педагогического совета… Амосов Николай. Наш Коля.
Самохин хотел что-то крикнуть, поднялся и сел. Не было сил.
- Вторым, - продолжал Швабра и, облизав языком губы, умолк. Подумал, достал второй листочек, повертел его в руках и, глядя в упор на Мухомора, продолжал:
- Вторым… Бух Виталий.
Мухомор невольно вздрогнул, широко открыл глаза и повторил про себя:
- Бух Виталий…
Класс вытянул шеи.
- Третьим, - щелкнул пальцами Швабра, - наш длинненький и высокенький Нифонтов, Нифонтушечка-с.
Почти весь класс поднялся на ноги.
«А Токарев? - подумал каждый. - Володька Мухомор…
Что же это?»
- Четвертым-с, - сверкнул глазами Швабра, - четвертым-с наш уважаемый, небезызвестный, смелый и храбрый Токарев Владимир.
И, разводя руками, Швабра сказал с притворным сожалением:
- По поведению-с и по-гречески-с четыре-с и по-русски четыре-с. Вот как-с… - А потом строго: - Вы, Токарев, хотя по предметам и выше Буха и даже Нифонтова, но… но у вас снижена отметка за поведение…
Швабра вздохнул.
- За поведение, - повторил он, - за дерзкие замечания на уроках закона божьего… насчет дикарей… и вообще… Вы догадываетесь? Вам, и то в порядке снисхождения, дается четвертое место в классе, однако с предупреждением, что вы…
Самоха тихо поднялся и, ничего не видя перед собой, двинулся к первой парте.
- С предупреждением, - продолжал Швабра, дальнейшие его слова оборвал страшный крик.
- Ай! - взвизгнул Амосов.
Это Самоха наотмашь ударил его по лицу. Ударил и остановился тут же.
Мухомор глянул и испугался. Самоха был белый как мел.
В классе захлопали партами. Гимназисты сорвались с места. Амосов ревел.
- Негодяй! - бросился на Самоху Швабра. - Как ты смел? Как ты смел?
Схватив Самохина за воротник, Швабра потащил его вон из класса.
Самоха вырвался.
- Не трогай! Ты! Швабра проклятая! - крикнул он, не помня себя. - Не трогай… Черт!
И, распахнув дверь, выбежал в коридор.
Гимназисты стояли молча. У многих невольно сжимались кулаки.
Амосов, красный и злой, громко всхлипывал, размазывая по щекам слезы.
Медведев с отвращением отвернулся от него и смотрел в окно.
Швабра метался по классу, как тигр.
Мухомор сел, облокотился об парту и опустил голову. Посидел минуту, потом медленно поднялся, спокойно сложил в ранец книги, застегнул его на все ремешки, поправил на себе пояс и вышел к доске. Там, на глазах всего класса, он разорвал в клочки свою ведомость.
- Вот, - твердо сказал он, - мне не нужны ваши отметки. - Не нужны такие отметки, - повторил Мухомор, и голос его чуть дрогнул: - Это Амосову нужны такие отметки… Амосову… Он может выпросить, а я не прошу… Если бы я учился на двойку, и вы поставили бы двойку, я не сказал бы ни слова, а так… Я… Я… Да, - вспомнил он. - Амосову… Вам, Афиноген Егорович, и Амосову, а я… Я топчу их ногами. Вот!



 ЕЩЕ РАЗ В КАБИНЕТЕ 


Отец Мухомора стоял в знакомом уже ему директорском кабинете.
- Позвольте, - сказал он, - но ведь этак же нельзя с детьми обращаться. Это что же такое? Мальчик учился, старался, а вы его…
- А мы его просим убрать от нас. Понятно вам это? - перебил Аполлон Августович. - За такие дерзости, строго говоря, даже вовсе исключить его надо, как исключили мы с волчьим билетом Лихова и Самохина.
Старый машинист спокойно смотрел на расходившегося директора.
- Безобразие! - продолжал Аполлон Августович. - Мальчишка на глазах всего класса, в присутствии наставника, всеми любимого, всеми уважаемого, рвет в клочки свои отметки. Это что же такое? Да это демонстрация. Это бунт.
Директор зашагал из угла в угол.
- Да, - сказал отец Мухомора, - мальчику, конечно, следовало бы вести себя более сдержанно, но поймите, господин директор, ведь довели, довели-таки.
- То есть как это - довели? Вы что этим хотите сказать? Уж не думаете ли, что тут гимназия виновата? А потом… потом… Потом вам следует помнить, это я и вашему сыну говорил, что гимназия - привилегированное учебное заведение. Вы должны были почитать за счастье, что ваш сын - сын паровозного машиниста - учится в гимназии. И вместо того чтобы внушить сыну уважение к такому государственному учреждению, вы еще находите возможным защищать его дерзкие поступки. Будьте любезны, возьмите бумаги вашего сына. Мы еще делаем величайшее снисхождение, что даем ему возможность продолжать свое образование в другой гимназии. Но здесь, у себя, мы его держать не можем. Он развратит нам всех детей.
Отец Мухомора слушал внимательно и угрюмо. Когда директор закончил свою речь, он сказал:
- Ну что ж. Возьму Владимира из вашей гимназии. И, если хотите знать, даже я рад этому. Пусть учится в другой. А рад я тому, что мой сын избавится от таких воспитателей, как вы. Правда, и в других гимназиях не лучше… Но что поделаешь? Пока нам надо учить своих детей в чужих школах.
- Как это - в чужих? - поднял брови директор.
- Да так. Вы же сами говорите, «что гимназия - привилегированная школа». Привилегированная - значит, ваша, а не наша. А придет время, когда… Ну, да вы меня понимаете. А время-то ведь подходит… А?
Не ожидая ответа, отец Мухомора взял бумаги Сына и, не поклонившись директору, пошел домой.
Аполлон Августович походил из угла в угол и остановился возле письменного стола. Подумал и опустился в кресло. Протянул руку, взял лист бумаги, перо и, закурив папиросу, начал писать:
 «Совершенно секретно 
 Его высокоблагородию 
 господину полицмейстеру…» 
Писал долго и зло и, наконец, подписался:
 «Директор мужской классической гимназии 
 Аполлон Xамчинский». 
Положил на место перо, позвонил.
Вошел Аким.
- Отправить секретной почтой!
И, вынув серебряный портсигар, Аполлон Августович достал дорогую, толстую папиросу…



 НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ 


Прошло лето.
На деревьях листья заиграли осенними огнями.
Пожелтела в садах трава.
По горбатой уличке шел небольшой человек: брюки в сапоги, на голове картуз без белых кантов и без герба.
Это - Самоха.
Он открыл калитку. Калитка уже не пела веселыми колокольчиками. Голубятня была пуста. Двор стал тихим и скучным.
Самоха вбежал на крылечко и постучал.
Вышла Володькина мать.
- Ну, что? - спросил он.
Мать молча покачала головой.
- И писем нет?
- Пока нет, - ответила она. - Входи.
- А Володька где?
- Сейчас придет. Побежал в лавочку.
Самоха вошел, повесил фуражку на гвоздь и тихо уселся в углу.
Вскоре открылась дверь, и вошел Мухомор. Он смущенно посмотрел на мать и не знал, куда поставить пустую стеклянную четверть.
- Володя, закрыта лавочка, что ли? - спросила мать.
- Нет, открыта… Только этот, сизоносый, керосин в долг не дал, - сердито сказал Володька. - Такая скотина. Да еще спрашивает: «Что новенького?»
Мать задумалась.
- Обойдемся. - сказал Володька, - я щепок наколю. А потом, знаешь, мама, можно голубятню разобрать. Вот и будет топка.
- Да уж я и сама так думала, только тебя жалела, - грустно ответила мать.
- Ну, вот чепуха какая, - засмеялся Володька. - Пойдем, Самоха.
Взяли топор, пилу и пошли.
Через час, когда голубятня была снесена, а на дворе совсем уж стемнело, сели они у сарайчика и разговорились.
- Вот уж два месяца, как отца арестовали, - сказал Володька, - а где он - ничего, мы не знаем. И писем нет.
Самохин молчал.
- И денег у нас ни копейки, - продолжал Мухомор. - Недавно принесли нам немного, мать долги заплатила. Вот и все.
- Кто ж принес?
Володька оживился.
- Помнишь, - сказал он, - как мы матери Лихова принесли? Вот и нам так кто-то принес. Было уже поздно. Мать вышла во двор, а ее окликнули. Какой-то человек сунул ей в руки конверт и ушел. Сказал, что еще придет. Мать говорит, что с виду, похоже, рабочий.
- Значит, как же, Володька, учиться ты больше не будешь, что ли? Ты же хотел к дяде в другой город ехать, там в гимназию поступать.
- Да я бы поехал, и приняли было, да вот сам видишь. Мать же не бросишь. Да теперь и не примут уже. Узнают, что отец политический, и не примут. Хотел в мастерские поступить, там у нас родственники есть, рабочие, хлопотали они за меня, но тоже ничего не вышло. Хотели было взять учеником, да старший мастер заартачился. Сначала согласился, а потом отказал. Неудобно, говорит, отец, мол, такой. Прямо не знаю. Самоха, что делать будем. Вот тот человек, что к матери приходил, так он обещал устроить меня.
- Может, и правда устроит, - сказал Самоха. - А у нас дома прямо житья не стало. Только и слышишь: «Дармоед».
- Я, как поступлю куда-нибудь на завод, - сказал Мухомор, - непременно буду, как и отец, за правду стоять.
- И я буду, - вздохнул Самоха. - Вчера, - сказал он, - иду по Соборной, смотрю: Амоська навстречу. С ним этот длинный дурак, Нифонтов. Увидали меня и перешли на другую сторону. Я сделал вид, что не вижу, а они пройдут три шага и оглядываются. Я уронил три копейки, нагнулся, чтобы поднять, а Амоська подумал, что я за камнем. Как пустится - и за угол. Нифонтов тот хоть не побежал, только своими циркулями зашагал шире. Вот остолопы!
- А я как-то Швабру встретил, - сказал Володька. - Увидал он меня и сам кланяется. Я тоже фуражку снял. Зачем снял - не знаю. По привычке, что ли. Думал, пройдет мимо, нет, смотрю, остановил и спрашивает и этак посматривает на меня:
- Ну как, Токарев, дела ваши?
Я обозлился и отвечаю:
- Очень хорошие. Учусь, говорю, в другой гимназии, учителя, говорю, хорошие, никто не придирается. «А разве у нас к вам кто-нибудь придирался?» - спрашивает Швабра. Я отвечаю: «Нет, при вас тоже мне было очень хорошо. Особенно были хорошие вы и батюшка». Он понял, что я это нарочно, со зла говорю, и отвечает мне так ядовито: «Очень рад за вас, Токаре-ус Владимирус, только отметки больше никогда не рвите-с». А я ему: «Не буду. Теперь я буду иначе». Он на меня посмотрел, а я ему прямо в глаза: «Дождетесь… Это вам так не пройдет».
И пошел. Прошел шагов тридцать, а может быть и больше, оглянулся, а он все на меня смотрит. Тут я Лобанова встретил. Остановились, разговариваем. Я ему глазами на Швабру показываю. Понимаешь, Лобанов как увидел его, так от меня - шарах в сторону, как от чумы какой. Мне так досадно стало. Я пошел и больше не оглядывался. Подумал: «Ну вас всех к черту».
Вдруг кто-то стукнул в калитку. Мухомор побежал открыть. Отодвинул щеколду - перед ним стоял какой-то высокий юноша. Мухомор присмотрелся и вдруг вскрикнул:
- Лихов!
- Тсс! - остановил его тот. - Не надо фамилию называть. Мать дома?
- Дома, - растерянно сказал Мухомор и позвал: - Самоха, иди сюда!
Когда тот подошел, Мухомор сказал ему на ухо
- Это Лихов. Только молчи…
Все вошли в комнату.
Тут только мать узнала, что это тот молодой рабочий, который приходил недавно к ним ночью.
Лихов, обратясь к Мухомору и Самохе, сказал:
- А ведь я потом догадался, что это вы приходили к моей маме, когда я арестован был. Так это вы церковную кружку?…
Самоха кивнул головой, улыбнулся.
- Мы, - сказал он и засмеялся.
Лихов кусал губы. Видимо, волновался. Встал и, обняв за плечи ребят, сказал трогательно:
- Спасибо, чертенята. Никогда не забуду.
И повернулся к матери:
- За стеной никого нет? Никто не услышит?
- Нет, - ответила мать, - никто.
- Так вот, - сказал Лихов, вынимая деньги. - Вы не подумайте, что это от меня. Это от комитета… Это от революционных рабочих… Это вам пока… А сына, Володьку вашего, мы уже устроили. Пусть завтра приходит на чугунолитейный и спросит Алферова. Это литейщик. К нему учеником. Это пока, а там будет видно.
Самоха почесал затылок.
- Эх, и мне бы с Володькой, - вырвалось у него невольно.
Сели, разговорились.
- Есть сведения, - осторожно сказал Лихов, - что ваш муж убежал из тюрьмы.
Мать вскочила. Обрадовалась.
- Как? Неужели? - сказала она.
- Да. Но вы не волнуйтесь. Мы, если это подтвердится, его по чужому паспорту в другом городе устроим и вас не оставим.
И еще долго беседовали и шептались.
Лихов ушел поздно. Уходя, сказал ребятам:
- Да, жаль, что не удалось вам кончить гимназию. Хоть и тяжело в ней учиться, хоть и преподают там много чепухи, а все-таки много и ценных знаний она дает.
- Э! - сказал Самоха. - Плевал я на эти знания.
- Нет, - покачал головой Лихов, - революционеру знания очень нужны. Они помогают бороться с врагами. Я вот читаю книжки, которые издаются тайно. Они мне на многое раскрывают глаза. А среди них есть такие, которых вы не поймете, в которых и я с трудом разбираюсь. Это оттого, что у меня еще мало знаний. Если б я окончил гимназию и университет… Вот за границей живет Ленин. Все настоящие революционеры учатся по его книжкам. А что в гимназии очень скверно, это я, друзья мои, хорошо знаю. Один Шваброчка чего стоит. А таких, как он, да директор, да батюшка, всюду много. Это все царские лакеи. Им приказано муштровать нас, чтобы и мы такими же лакеями стали, вот они и муштруют. За это им и чины, и ордена.
- А Адриан Адрианович? - спросил Самохин.
- Что ж Адриан Адрианович? - сказал Лихов. - Человек он неплохой, а вот силы у него не хватило бороться. Если бы он был настоящий, стойкий революционер, было бы дело другое, а так что? Его заклевали, а от бессилия он за водочку взялся. Ну, заболтался я с вами, - закончил Лихов. - Мне пора.
- А что же нам делать? - спросил Мухомор.
- Бороться, - ответил Лихов. - Я понял, что главная сила - это рабочие. Вот я к ним и пошел, учусь у них. Отец твой. Мухомор, тоже борец. И ты будь таким, и ты, Самоха. Придет время, когда всяким Аполлонам Августовичам да Швабрам настанет крышка. Работайте и боритесь. Боритесь и учитесь. Была вот недавно стачка, будет еще, а там и революция грянет.
Лихов ушел.
А на другой день, часов в семь вечера, запыхавшись, прибежал Самоха. Увидя во дворе Мухомора, не выдержал, крикнул:
- Узнал! Узнал! Правда!
- Что? - встревожился Мухомор.
Самоха на ухо:
- Я был у Лихова… Он сказал, что твой отец ушел из тюрьмы… Была погоня… Не поймали… Все хорошо…
Мухомор не дослушал, бросился в комнаты, крикнул радостно:
- Мама! Отец на свободе!
- Отпустили? - с надеждой спросила мать.
- Нет. Он сам…



 САМОХА СЛУЖИТ 


- Ванька!
- Что, папа? - спросил Самоха, беря, на всякий случай, фуражку. Он знал, что разговор обязательно кончится ссорой, отец будет кричать: «Где ремень? Запорю мерзавца!» - а поэтому уже заранее стал готовиться к отступлению.
Однако на этот раз дело обошлось без ссоры.
- Нашел я тебе место, - сказал отец, - будешь в аптеке служить.
- В аптеке? - удивился Самоха.
- Да. Упросил я Карла Францевича, - ходя из угла в угол, продолжал говорить отец. - Начнешь приучаться к аптечному делу и пойдешь по этой дороге. Только смотри, если ты и у Карла Францевича будешь вести себя так, как вел в гимназии, убирайся тогда на все четыре стороны.
Самоха отлично знал, что никуда его отец не выгонит, так как эту угрозу он слышит уже пятый год, а перспектива поступить в аптеку его и обрадовала, и испугала. С одной стороны, показалось заманчивым почувствовать себя служащим («Раз служащий - значит, взрослый», - решил Самоха), а с другой стороны, пугала неизвестность. Что он будет делать в аптеке? Там столько всяких пузырьков с лекарствами, банок, коробочек, и все они так похожи друг на друга… Пойди, разберись в них…
- Я, что ж, - сказал Самоха отцу, - только не понимаю, как это лекарства делать…
- Какие там еще лекарства! - сердито ответил отец. - До лекарства тебе еще далеко. Будешь пока ступки мыть, мазь по коробкам раскладывать, учиться. Только фокусы свои выбрось из головы и веди себя со всеми вежливо. Десять рублей в месяц обещает платить тебе Карл Францевич.
- Десять рублей? - поразился Самоха.
Ему, никогда не имевшему больше гривенника в кармане, эта сумма показалась целым богатством. Он хотел спросить отца: «А эти десять рублей, как? Будут мои или отдавать их маме?», но промолчал, ничего не сказал и решил: «Семь рублей маме, а три себе. На эту трешницу я куплю…»
- Одевайся!
Самоха бросился в кухню.
- Мама, где мыло?
- Без мыла мойся, нету его.
- А вакса?
- Поищи на полочке.
Самоха достал жестяную коробочку.
- Пустая, - разочарованно сказал он.
- Пустая? - посмотрела на него мать и безнадежно махнула рукой. - Ну, ничего, сними сапоги, я так почищу.
- Я сам.
Самоха плюнул на щетку и стал усердно тереть свои порыжевшие и потрескавшиеся от времени сапоги. Тер долго, настойчиво, даже щеки покрылись румянцем, а блеску все нет и нет…
- А ну его к черту! - выругался он, швырнул щетку и, поправляя пояс, крикнул отцу: - Готов, папа!
Отправились. Пришли в аптеку.
Карл Францевич - полный, румяный, в массивных золотых очках - подал отцу Самохина кончики своих толстых коротких пальцев и сказал:
- У меня в аптеке первое - послушание, второе - порядок, третье… - Он посмотрел на Самохина, обтер белоснежным платком усы и добавил строго: - Ничего без спросу не брать. Честным, совсем честным, очень честным быть.
«Это, значит, не воровать», - догадался Самоха и с обидой посмотрел на отца. Отец понял его взгляд и, покрасневши, сказал Карлу Францевичу:
- На этот счет вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Ваня очень порядочный мальчик. Правда, шалун большой, но вы с ним построже. Мм… Да-да, построже… Я надеюсь… Уж вы не откажите…
Самоха нахмурился. Ему стало стыдно и неприятно, что отец лебезит перед Карлом Францевичем, и, отвернувшись, он начал разглядывать аптеку.
За стойкой в белом халате стоял пожилой мужчина. Он что-то тщательно взвешивал на весочках. Другой, в таком же белом халате, молоденький, с большими ушами и тонким, как клювик, носиком, подошел к шкафу. Небрежно протянув руку, он взял с полки банку с крупной латинской надписью.
«Вот она где латынь!» - вспомнил Самоха гимназию, и ему впервые стало приятно, что он умеет читать на этом, еще не так давно мучившем его языке.
Но, увы, из тысячи слов, выдолбленных в гимназии, он не встретил здесь почти ни одного знакомого.
«У древних римлян, должно быть, аптек не было», - решил Самоха и опять посмотрел на отца. Тот, ежась и улыбаясь, брал из тяжелого портсигара Карла Францевича папиросу и говорил:
- Большое спасибо вам, так вы, пожалуйста… Я надеюсь… Уверен, что пристроил мальчика в надежные руки… До свидания. Мм… До свидания…
И, потупившись, он сказал сыну:
- Ну, Ваня… Вздохнул и ушел.
Самоха видел, как за широким зеркальным окном промелькнула его ссутулившаяся фигура, и ему стало жалко отца. Он задумался.
Его окликнул Карл Францевич и повел за зеленую драпировку, висевшую между двумя массивными аптечными шкафами. Там, за драпировкой, в тесной и не совсем светлой комнате, Самоха увидел ряд простых некрашеных полок, уставленных грязной аптечной посудой, стол, обтянутый серой прожженной клеенкой, жиденькую кровать и медный кран над залитой чернилами раковиной.
Взяв с полки один пузырек. Карл Францевич подошел к крану.
- Смотри сюда, - сказал он.
Наполнив пузырек водой, Карл Францевич заткнул его большим пальцем и стал энергично трясти. Потом, выплеснув воду, он посмотрел пузырек на свет и, поставив перед Самохиным, спросил:
- Чисто?
- Чисто, - ответил тот.
- Врешь. Мой еще. Хорошенько мой.
И, закурив папиросу, ушел.
Выполоскав заново пузырек, Самоха тщательно его осмотрел и подумал: «Веселенькое занятие…»
И сразу ему захотелось домой.
- Ну? - неожиданно вырос хозяин. - Готово?
- Готово…
- Во-первых, вымытую посуду надо ставить горлышком вниз, а во-вторых…
Подняв пузырек к глазам, Карл Францевич снова тщательно осмотрел его и опять возвратил Самохину.
- А во-вторых, - буркнул он, - грязно. Мой еще. Мой, пока будет чистым.
И опять оставил Самохина одного.
«Что за история?» - подумал Самоха и пожал плечами.
Долго вертел он пузырек в руках, приставляя его то к одному, то к другому глазу, и никак не мог понять, почему Карлу Францевичу он кажется грязным.
«Языком его вылизывать, что ли? - подумал Самоха. - А может, это он нарочно испытывает меня?»
И он снова наполнил пузырек водой, снова мыл его, полоскал и наконец, потеряв терпение, с размаху поставил на стол, но не рассчитал удара, и - дзынь! - пузырек лопнул.
- Так… Молодец… - сказал сам себе Самоха и осторожно посмотрел на дверь. Потом быстрым движением он схватил с полки другой, точно такой же пузыречек, тщательно вымыл его, поставил на стол, а разбитый засунул куда-то в угол.
- Ну? - вошел Карл Францевич.
- Готово, - сказал Самоха.
- Так, так, теперь хорошо.
И Карл Францевич дал Самохину новую работу: вымыть пятьдесят баночек и вычистить ступки.
Потом Самоха бегал в подвал за содой и зеленым мылом, тер самоварной мазью медные чашки весов, снова мыл грязные ступки, причем молоденький фармацевт, тот, что с большими растопыренными ушами и тонким, как клювик, носиком, сказал ему:
- Попроворней ты там, растяпа!
Услышав такое обидное обращение, Самоха вспыхнул, но промолчал. А когда лопоухий вдруг крикнул: «Эй, мальчик, ступку мне! Живо!» - он обозлился и ответил грубо:
- Сами возьмете, не великий барин.
- Как? Как? Как? - возмутился фармацевт, и растопыренные его уши стали красными.
- А какой я вам «мальчик»? - в свою очередь спросил Самоха. - Это в парикмахерской мальчик. Меня зовут Ваня.
- Я тебе покажу Ваню. Ишь! Подай мне сейчас же ступку!
Самоха повернулся и молча ушел в ступкомойку.
Прождав минут пять, лопоухий вбежал к нему. От гнева лицо его покрылось пятнами.
- Ступку! - ударил он кулаком по столу, и стоявшие на столе весы закачали чашками.
- Берите сами, - уже не скрывая злобы, ответил Самоха и, на всякий случай, стал так, чтобы их разделял стол.
- Ступку! Мерзавец! - окончательно багровея, заревел лопоухий и, видя, что Самоха даже не думает двигаться с места, шагнул к нему.
Тогда Самохин пустился вокруг стола.
- А! - закричал лопоухий. - Ты так?
И, схвативши тяжелый пестик, он запустил им в Самохина.
Самоха вскрикнул и упал.
- Что? - закричал лопоухий. - Будешь слушаться?
Самоха молчал. От острой боли и от обиды он не мог произнести слова.
Неожиданно вошел Карл Францевич.
- Кто здесь шумит? - спросил он строго. - Что случилось?
- Да вот, - сказал лопоухий, указывая на Самоху, - не слушается и дерзит.
Сказал и улизнул за дверь.
Карл Францевич посмотрел на Самохина:
- Первый день, а уже баловство. Мне такие служащие не нужны…
Превозмогая боль, Самоха осторожно поднялся на ноги.
- Что ты тут делал? - спросил Карл Францевич.
По давно укоренившейся, еще гимназической, привычке Самоха не хотел ябедничать. Еле разгибая спину, он ответил тихо:
- Так… Ничего… Я поскользнулся и чуть не разбил самую большую ступку, а этот (Самоха не знал, как зовут лопоухого)… рассердился и стал бранить.
- Что? - испуганно спросил Карл Францевич. - Самую большую ступку? А ты знаешь, сколько она, эта ступка, стоит? Она деньги стоит. Денежки. Первый день и уже… Этак ты через неделю всю аптеку побьешь. Косолапый!
Самоха молчал, а Карл Францевич стал внимательно обводить глазами комнату.
- Ты помни, - сказал он, волнуясь, - ничего не бери без спросу.
- Да я и не беру.
- То-то. И коробочка и пузыречек - все это денежки, денежки стоит. А ну-ка, - подошел Карл Францевич к Самохину, - выверни карманы.
Самоха опешил.
- Карманы? - переспросил он. - Зачем карманы?
- Ага, покраснел? Вот видишь, что значит чужое брать. Ах, какой же ты, братец мой…
- Я? Да я не брал.
- Выворачивай, выворачивай, милый мой; выворачивай!
Самоха пожал плечами и сердито вывернул оба кармана.
- А за пазухой? - спросил Карл Францевич и, не ожидая ответа, ощупал Самоху пухлыми пальцами-коротышками.
- Я… - сдерживая слезы, сказал Самохин. - Я…
- Ну, ничего, ничего, - стал успокаивать его Карл Францевич. - Вижу, ты честный пока. Пока честный. Иди домой. На сегодня довольно работать. Будешь получать восемь рублей в месяц. Ровно восемь.
Самохин хотел сказать: «Вы же сами обещали десять», но промолчал и, взяв фуражку, пошел домой. Шел и думал: «А что если этому лопоухому налить в калоши касторки? А Карлу Францевичу… Вот нарочно украду у него что-нибудь самое дорогое и спроважу в помойку или… отдам собакам…»
- Нет, воровать не буду, - решил Самоха. - Я лучше придумаю ему такое, что он… Надо посоветоваться с Володькой.
А дома, когда отец спросил его: «Ну как, Ванюша?» - он вздохнул и ответил:
- Ничего… Очень там интересно в аптеке… Ничего, хорошо, папа… Только Карл Францевич сказал, что не десять, а восемь.
- Восемь? - удивился отец и… в первый раз Нежно погладил сына по голове. - Эх, Ваня, Ваня… - сказал он.
А ночью, когда все уснули, отец долго рылся в кухонном шкафчике и, найдя-таки полкоробочки засохшей ваксы, принялся чистить Ванькины сапоги… Вычистил и осторожно поставил их возле его кровати…



 НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 


Было часов десять вечера, когда Лебедев Петр, бывший репетитор Амосова, пришел домой. Скинув шинель, он молча прошел в свою комнату и зажег лампу.
- Мама, - спросил он, - никто не приходил?
- Ах, я и забыла, - сказала мать. - Спрашивал тебя какой-то мальчик.
- Мальчик?
- Да, подросток. Сказал, что еще зайдет.
Лебедев ждал Минаева Павла. В этом году они с ним кончают гимназию и часто занимаются вместе, засиживаясь до утра. Он сел у окна и задумался.
Мать несколько раз входила в комнату и заставала его все в той же позе.
- Я вижу, - сказала она, - ты озабочен чем-то. Лебедев встал.
- Не знаю, - вздохнул он. - не знаю, как быть дальше. Мне опять в репетиторстве отказали. Как мы будем с тобой сводить концы с концами? А кончу гимназию - надо ехать в Москву в университет. На какие деньги?
- За что же тебе отказали? - с тревогой спросила мать.
- Да все за то же, - махнул рукой Лебедев. - Не умею я притворяться и душой кривить. Опять донесли директору, что я «безнравственный молодой человек». Черт меня дернул сказать своему ученику, что никакого столпотворения вавилонского не было, что люди говорят на разных языках вовсе не потому, что их языки бог перепутал, ну и… Да ты сама знаешь, как смотрит на меня директор. Он вызвал сегодня меня в кабинет и сказал, что запрещает мне репетиторствовать. Станете, говорит, студентом, тогда пусть за вас отвечает университет, а пока вы у меня в гимназии, я требую благопристойности. Меня так и подмывало сказать ему какую-нибудь колкость, но я только махнул рукой.
- Какой же он дурак, - сказала мать. - Ну, прямо тупица. - Эх, мама, мама, вовсе он не дурак. Он знает, что делает.
На нас, на гимназистах, он свою карьеру строит. Благодаря полицейским замашкам он у начальства на хорошем счету. Да… Все это так… Но плохо то, мамочка, что опять нам с тобой весьма туго придется.
- Ничего, Петя, ты уж кончай гимназию, - сказала мать, - а я как-нибудь… Как-нибудь и на мои тридцать пять проживем, протянем.
И чтобы ободрить сына, она улыбнулась, сказала ласково:
- Знаешь, сегодня, я для тебя даже кофе сварила. Сейчас подогрею. Напьешься, тогда и садись за уроки.
И, стараясь казаться бодрой, она заторопилась на кухню. Лебедев с нежностью посмотрел ей вслед, догнал и поцеловал в седую голову.
- Эх, - сказал он себе, возвратясь в комнату - кончить бы скорей гимназию, получить аттестат зрелости, и распрощаться с этим проклятым Аполлоном Августовичем. А там…
И он вспомнил свои ночные беседы с Минаевым, мечты о том, как поступят они на медицинский факультет, будут учиться, участвовать в подпольных кружках, ходить переодетыми на заводы и, если нужно, то даже…
- Даже на баррикады! - сказал он вслух.
- Что? - спросила из кухни мать.
- Я говорю, мама…
Но в это время кто-то осторожно дернул звонок.
- Должно быть, тот самый, что, приходил к тебе, - сказала мать.
Лебедев открыл дверь и впустил подростка.
- Здравствуйте, - сказал тот. - Я к вам.
В полутемной прихожей Лебедев не узнал вошедшего, и только тогда, когда тот снял картуз, под которым вспыхнула рыжая шевелюра, он невольно воскликнул:
- Мухомор!
И, вдруг спохватившись, поправился:
- Простите. Токарев…
- Да я не обижаюсь. Мне даже нравится, когда меня зовут Мухомором, - сказал Володька. - Только, теперь уже некому так называть меня… Я к вам… По важному делу.
Лебедев удивился. Мухомор никогда не бывал у них в доме, да и возрастом он был много моложе Лебедева. В прошлом году он, Лебедев, был в седьмом, а Мухомор в четвертом.
- Садитесь, я слушаю, - подставил Лебедев Володьке стул.
- Я на минутку. Тут никого посторонних нет?
- Я и мама. Говорите смело. Что за таинственность?
- Вот, - вытащил Володька из кармана записку. - От Лихова.
- От Лихова? - насторожился Лебедев и быстро разорвал конверт. Прочитал и взволнованно заходил по комнате. Вдруг, подойдя к дверям, крикнул: - Мама, я ухожу.
Вошла мать.
Волнуясь, Лебедев стал поспешно надевать шинель и сказал:
- Часа через два вернусь…
На улице он спросил Володьку:
- Пойдем вместе?
- Нет, - сказал тот, - я домой. Я больше не нужен.
Лебедев подал ему руку.
- Ты извини, - сказал он, - я тебя даже и не спросил, как ты живешь, что делаешь!
- На литейном. Учеником, - коротко ответил Володька.
- Доволен?
- Как сказать… Доволен, конечно, но вот жалко все-таки, что не удалось учиться дальше. Да и с завода, того и гляди, уволят.
- Почему?
- Разве вы не знаете, что мой отец…
- Ах, да-да, - вспомнил Лебедев. - Слышал…
Попрощались и разошлись.
В конце Соборного переулка Лебедев остановился и внимательно посмотрел по сторонам. Ничего подозрительного он не заметил и быстро завернул за угол. Дойдя до первых ворот, он снова остановился и сделал вид, что отыскивает номер дома.
Из ворот вышел Лихов и, не глядя на Лебедева, шепнул:
- Пойдем.
Лебедев дал ему отойти, потом незаметно догнал.
- Я так и знал, - сказал Лихов.
- Что знал?
- Что ты придешь.
- Почему?
- Потому что… Короче, я не ошибся. Хочу напомнить тебе один разговор.
- Какой?
- Наш с тобой.
- О чем?
- Помнишь, собирались мы несколько раз в квартире Адриана Адриановича, но ты был недоволен. Ты все мечтал о настоящем подпольном кружке.
- Да… Помню… Мечтал…
- Ну так вот… Я хотел узнать: есть уже у вас такой кружок или нет?
- Видишь ли, - сказал Лебедев, - кружка настоящего, строго говоря, еще нет, а собираться мы иногда собираемся. Тайком, конечно. Я, Минаев и другие. Бывают и гимназистки у нас. Недавно собрались все у меня. Минаев притащил под шинелью Добролюбова. Ну, как водится, сначала у нас всякие споры пошли…
- О чем?
- Аня Шурупова… Помнишь такую худенькую гимназисточку?
- Это у которой брата-студента в Сибирь сослали?
- Вот-вот. Ну, она и завела спор. Я с ней, конечно, согласен. Видишь ли, Герасимов Мишка и некоторые другие гимназисты все еще кричат о том, что надо в народ идти, в деревню, мужика пробуждать. Ну, знаешь, народники. А Аня - та упирает на другое. «Раз у нас, - говорит она, - есть заводы, то…» Ну, как бы тебе сказать? Аня упирает на рабочих. Пролетариат… Тут, знаешь, Парижскую коммуну вспомнили, Виктора Гюго… Ты читал?
- Читал.
- Шумели мы, конечно, много, Федька Долгополов, по обыкновению, острил. Да. Потом сели читать Добролюбова. И понимаешь, что получилось? Читаем это мы и только дошли до самого интересного места, как вдруг звонок. Я это иду себе спокойно в прихожую, в полной уверенности, что-то мама. Она минут за двадцать до того ушла в булочную. Отворяю дверь и… Можешь представить себе? Швабра и Попочка! Я так и обмер, Стою, понимаешь, и не знаю, что делать. Уйти, предупредить товарищей - неудобно мне этих незваных гостей одних в прихожей оставить. Не предупредить - сам понимаешь. Я и ору во всю глотку, чтобы в комнате слышно было: «Здравствуйте, Афиноген Егорович! Здравствуйте (чуть-чуть не сказал - Попочка). Швабра посмотрел на меня с изумлением и процедил: «Ну и басок у вас». А я опять: «Очень рад, Афиноген Егорович, что вы пришли». И на его имени ударение делаю. Ну, прутся они в комнату, я за ними. Иду ни жив ни мертв. Входим. А эти дураки, понимаешь, сидят себе и продолжают чтение. «Ну, - думаю, - аминь. Прощай гимназия, прощай аттестат зрелости и здравствуй жандармское управление! На квартире у гимназиста Петра Лебедева нелегальное сборище…»
При нашем появлении все, конечно, вскакивают, раскланиваются, но, представь себе, никто особенно не встревожен. Меня даже зло взяло. Думаю: «Идиоты! Неужели не понимаете, чем это пахнет?»
Афиноген кивнул всем головой и уселся, а Попочка глазами зырк-зырк! Зырк-зырк! Вот еще типик…
«Это по какому же случаю у вас сегодня такое общество-с? - спрашивает Швабра и тут же прямо выкладывает: Тайное собраньице-с? Читаете запрещенные книжечки-с? Ась?»
«Читаем», - признается Федька Долгополов и спокойно сует ему в руки книгу. Ты знаешь, я прямо позеленел. А Попочка так и сияет, так и сияет. Подскочил он к Швабре и тоже за книжкой руку протягивает. У Швабры глазки стали масляные.
«Мерси», - говорит он и, кашлянув, раскрывает книжку. Мне так тяжело и неприятно стало. Думаю: «До чего глупо, по-мальчишески провалились мы. Досадно!» Стал он быстро-быстро перелистывать книжку, потом говорит: «Странно… Ваша мамаша дома?» Я отвечаю: «Сейчас придет».
«Сегодня у его мамы день рождения», - вдруг выпаливает Долгополов и этак выразительно на меня смотрит. Я ничего не могу понять. Вдруг опять звонок. «Я сам», - кричит Долгополов и бежит в прихожую. Немного погодя входят они в комнату с мамой, и Долгополов орет: «Ура новорожденной!» Мама улыбается, раскланивается, принимает поздравления. Швабра тоже ей: «Поздравляю-с».
Мама как ни в чем не бывало: «Спасибо. Оставайтесь чай пить».
«Что за комедия?» - думаю я и опять ничего не понимаю.
Сели все. Швабра и говорит маме: «А мы вот пришли к вам своего воспитанника проведать-с».
«Спасибо, - отвечает мама, - спасибо». А я думаю: «Знаю я это «проведать». Не проведать пришли, а пронюхать, как я живу». Но меня все-таки поражает, почему, накрыв наше собрание да еще с Добролюбовым, Швабра помалкивает. Думаю: «Пока что сопру-ка я книжку да спрячу». Я к столу этак бочком, бочком и только за книжку, а он на меня и уперся глазами. Я делаю вид, что ничего не замечаю и, как ни в чем не бывало, этак небрежно раскрываю книгу и… Ты не поверишь, Лихов. Книжка-то - «Робинзон Крузо»! Тут я и понял. Это значит, пока я впускал гостей, Федька Долгополов успел взять Робинзона, который как раз валялся здесь на столе. «То-то, - думаю, - они так спокойны и даже сами сунули книгу в руки Швабре». И история с днем рождения мамы стала мне вдруг понятна. Я и повеселел! И такой меня смех разобрал! Я как фыркну! И все как фыркнут! Швабра надулся. Видит, что дело не чисто, а придраться не к чему. Сидел он, сидел, кусал губы… Встает.
«Все- таки, -говорит, - неудобно-с так поздно собираться-с. Против правил-с». А мама: «Ну, уж вы не сердитесь. Молодежь пришла меня поздравить. Ведь это бывает раз в год».
А я думаю: «Вот история! Еще чего доброго вообразит, что мы пирогов напекли». А мамино рождение было ровно месяц тому назад, а в этот день, кроме хлеба да чая, у нас ничего не было.
Смотрю: прощаются. Мама их проводила, и они ушли. Ну, брат, и нахохотались мы потом. А когда насмеялись досыта, Аня Шурупова вытаскивает из-за передника Добролюбова и кричит: «Чтение продолжается!»
Рассказав эту историю, Лебедев вздохнул.
- Как видишь, собираемся, читаем, спорим… Но все это не то, - сказал он. - Мне хотелось бы не только читать и спорить, но и что-то делать. Разве можно мириться с таким произволом, как у нас в России? В гимназии тоже черт знает что творится. Какой-то казарменный режим, слежка…
- А тебе известно, что в городе делается? - спросил Лихов.
- Кое-что слышал. Были беспорядки в литейных мастерских?
- Да. Вот что, Лебедев, если тебе так хочется работать, есть работа. Подходит Первое мая.
- Так.
- Ну вот. Надо помочь.
- Что же можем сделать мы, гимназисты?
- А как ты думаешь?
Шагов пятнадцать прошли молча.
- А ты вот что, - сказал наконец Лебедев, - вопросов не задавай, говори мне прямо - что надо?
- Принять участие в маевке.
- Как?
- В день Первого мая вместе с рабочими отправиться за город. Понимаешь?
- Понимаю.
- Вот и отлично. Надо и гимназисток старших классов втянуть.
- Конечно. Постой, - вдруг сказал Лебедев, - мы уже, кажется, на окраине города. Гляди-ка вон уже кладбище видно. Повернем-ка обратно.
На обратном пути они договорились обо всем подробно. Кроме того, Лебедев рассказал Лихову о гимназии, о том, как ему запретили репетиторствовать, о товарищах. Лихов, в свою очередь, посвятил Лебедева в жизнь рабочих, с которыми он все тесней устанавливал связь.
Когда они остановились на перекрестке, их внимание привлек человек… Он только что вышел из пивной, откуда неслись бешеные звуки гармоники, пьяные песни и брань. Человек шел, опустив голову, и ветер рвал во все стороны его огромную пышную бороду.
- Математик, - сказал Лебедев, - и смотри-ка, того… подвыпивши…
- Да, - ответил Лихов, - но ведь он, кажется, уже не служит в гимназии.
- Уволили… Гляди, он сюда идет, к нам…
Когда Адриан Адрианович поравнялся с ними, Лебедев вежливо снял фуражку. Поклонился и Лихов.
- А, это вы, Лихов…
- Я… Узнали?…
- «Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам», - продекламировал Адриан Адрианович.
Он остановился и долго молчал. Потом вдруг протянул руку Лихову и сказал:
- Желаю вам!…
Посмотрел на обоих и, понизив голос, добавил:
- Не следовать моему примеру.
Когда он ушел, Лебедев сказал Лихову:
- А жалко человека. Доканали-таки его.
- Жалко-то жалко, - ответил Лихов, - но как можно дойти до такого унизительного состояния? Нет, уж лучше погибнуть в борьбе, чем кончить так, как Адриан Адрианович. Верно, Петя?
- Верно, - ответил Лебедев. - Верно. Не сдадимся, Лихое.
Договорились о дальнейших свиданиях и распрощались.
Домой Лебедев пришел поздно и рассказал матери о свидании с Лиховым, но о взятом на себя поручении промолчал. И не потому, что боялся мать, а просто не хотел ее тревожить.
А Лихов, подойдя к воротам своего дома, заметил на противоположной стороне улицы одиноко стоящую подозрительную фигуру. Однако он спокойно вошел во двор.
Человек постоял еще минут десять и, посмотрев украдкой на номер дома, быстро исчез…



 СЕАНС ЖОРЖА БУЦКИНА 


Перевалив кое-как в пятый класс, Корягин вдруг почувствовал себя взрослым, перестал стричься под машинку, отпустил «ежика» и купил бритву.
Брить, правда, было нечего, но Корягин усердно мазал верхнюю губу керосином, полагая, что от этого должны скоро появиться усы. Он часто доставал из футляра бритву, тщательно вытирал ее носовым платком и пробовал острие на ногте.
Изменил он и свое поведение. Ему уже стало неинтересно скакать козлом и лазить под партами. Гораздо интереснее было покурить в уборной и послушать, что старшеклассники говорят о политике, о гимназических порядках, об учителях.
Он по- прежнему дружил с Медведевым, но все чаще и чаще вступал с ним в споры, уговаривая держать себя солидней и опрятней одеваться.
- С тобою рядом по улице ходить стыдно, - сказал он как-то Медведеву. - Погляди - ты на ведьму похож.
Медведев, действительно, ходил растрепанным, со сбитой на затылок фуражкой и считал это особым шиком, воображая, что своим внешним видом он наносит решительный удар бездушному гимназическому режиму.
Сегодня в конце большой перемены он заспорил было с Корягиным, как вдруг его внимание привлек Попочка, вышедший из учительской с большой разноцветной афишей в руках. Афишу он приколол к стене, и не прошло минуты, как вокруг нее столпились гимназисты. Перебивая друг друга, они читали ее вслух.
Афиша гласила о том, что завтра, в воскресенье, проезжий фокусник и угадыватель чужих мыслей Жорж Буцкин даст в помещении гимназии свой блестящий сеанс и при этом покажет ряд изумительных номеров: сжарит в шляпе яичницу, проглотит живого кролика и заставит на глазах публики распуститься розу, и что сеанс будет исключительно для гимназистов, и господ преподавателей.
Читая афишу, малыши бурно выражали восторг, а старшеклассники иронически покашливали и острили.
Однако на другой день и те и другие принесли по двугривенному, и не успела окончиться в церкви служба, как все ринулись в зал.
К великому удовольствию старшеклассников, на сеанс привели и гимназисток. Щеголяя белизной накрахмаленных фартучков, они входили попарно и быстро заняли всю левую половину зала.
По правую рассадили гимназистов.
В проходе между рядами остановились Попочка и классная дама, прозванная гимназистками Гусеницей.
Ha Попочке и Гусенице, прежде всего, лежала обязанность заботиться о том, чтобы гимназисты и гимназистки ни в коем случае не подходили друг к другу.
- Не вертитесь, глядите прямо перед собой, - шипела Гусеница, подходя то к одной, то к другой гимназистке.
- Боюсь, Минаев, что шея у вас заболит, - язвил Попочка. - Глядите-ка лучше прямо перед собой.
- Шея болит у того, кого бьют по шее, - спокойно сказал Минаев и переглянулся с товарищами.
- Го-го-го! - захохотали те. - Интересно, кто же это заслужил, чтобы его по шее стукнули?
- Да уж, наверное, есть такой, - многозначительно заметил Лебедев.
Но остроты прервал директор. Он вошел в зал вместе с начальницей гимназии, отцом Афанасием, Шваброй и другими преподавателями. Все они расположились в первом ряду.
- Аполлон Августович, - спросил на ухо батюшка, - а этот фокусник, простите, не из шарлатанов ли каких? Я как-то видел одного фокусника, так тот, действительно, был виртуоз. Такая, знаете ли, ловкость рук… На глазах публики разорвал бубновую даму, зарядил ею пистолет, выстрелил в стенку и…
- Дело не в фокусах, - перебил директор. - Наша задача - отвлечь учащихся от улицы, от тех безобразий, которые творятся там.
- Совершенно верно, - согласился батюшка. - Времена настали не те, что давнопрошедшие. Фабричный люд больно поразнуздался. Того и гляди, с красным флагом пойдут по городу.
- Вот именно, - сказал директор, - а Лебедевым, Минаевым и прочим это большой соблазн.
- Поистине большой. Понимаю, Аполлон Августович, - улыбнулся батюшка. - Следовательно, в том-то и фокус, чтобы отвлечь на фокус…
Ему так понравился каламбур, что он наклонился к начальнице и повторил его, несколько видоизменив:
- Не в том фокус, - сказал он, - чтобы посмотреть фокус, а фокус в том, чтобы гимназисты не фокусничали.
Начальница улыбнулась и хотела что-то ответить батюшке, но в это время на эстраду вышел сам Жорж Буцкин, и все устремили на него глаза.
- Милостивые государи и милостивые государыни, - поворачивался во все стороны Буцкин. - Я имел честь давать сеансы в крупнейших городах Европы…
- Африки и Австралии, - осторожно добавил Медведев.
Буцкин сделал вид, что не слышит, а Попочка зорко побежал глазами по рядам гимназистов, отыскивая виновника.
Виновника не нашлось, а Буцкин продолжал врать:
- И за свои сеансы я получил - вот! - провел он рукой по груди, увешанной дюжиной подозрительно поблескивающих жетонов.
- Браво! - как по, команде, заорали из задних рядов гимназисты, и весь зал дружно захлопал в ладоши.
Приняв аплодисменты за чистую монету, Буцкин любезно раскланялся.
- Итак, - сказал он, - я начинаю. Будьте добры, вооружитесь карандашами, пишите на отдельных листочках любые фразы. Не разворачивая записки, я прочитаю каждую из них. Прошу вас, мадемуазель, - повернулся Буцкин в сторону Лили Хариной, гимназистки седьмого класса. Та почувствовала на себе взгляды гимназистов, покраснела и замахала руками.
- Нет-нет, только не я, - испуганно сказала она.
Тогда Буцкин обратился к ее соседке:
- Может быть, вы?
Та тоже вся вспыхнула и быстро спряталась за подруг.
- Может, мадам изъявит желание что-нибудь написать? - расшаркался Буцкин перед Гусеницей, и зал сейчас же огласился хлопками и возгласами гимназисток:
- Серафима Ивановна! Просим! Просим!
Гусеница, посмотрела на начальницу, та утвердительно кивнула ей головой.
- Прошу, прошу, - еще раз обратился Буцкин к присутствующим и замер в ожидании.
Сотни рук полезли в карманы за записными книжками я карандашами. Даже Швабра достал перламутровый карандашик и стал писать что-то.
У гимназисток же не оказалось ни бумаги, ни карандашей. Этим сейчас же воспользовались гимназисты, чтобы перейти строго запрещенную им черту. Минута - и в сторону гимназисток потянулись десятки рук. Кто любезно предлагал огрызок карандаша, кто клочок белой бумаги, вырванной из записной книжки, кто то и другое вместе. А еще через минуту-другую в сторону гимназисток вместе с клочками чистой бумаги полетели секретные записочки…
- Итак, господа, - продолжал неутомимый Буцкин, - кто уже написал?
- Я, - вскочил Медведев и подошел к эстраде.
- Положите вашу записочку сюда, - протянул ему Буцкин лакированную шляпу.
- Нет, - сказал Медведев, - вы угадайте мои мысли так, без записки.
- Делайте, что вам велят-с, - оборвал Медведева Швабра, - и не умничайте.
Медведев повернулся и пошел на место.
- Итак, господа, - сказал вновь неутомимый Буцкин, - прошу всех класть записки сюда, ко мне в шляпу.
И с этими словами он стал обходить ряды присутствующих.
- Мерси! Мерси! Довольно! - раскланялся Буцкин и вбежал на эстраду.
Все в зале замерли в ожидании. Однако, если на лицах одних отразилось простое любопытство, то на лицах других заиграла загадочная улыбка. Лебедев, Минаев и многие, дружившие с ними, осторожно переглядывались и подмигивали друг другу. Что-то таинственное происходило и в рядах гимназисток восьмого класса.
- Прошу соблюдать тишину, - сказал Буцкин, помешивая в шляпе красивой палочкой, увитой золотой и серебряной бумагой. - Вот я беру одну записку и, не разворачивая ее, подношу ко лбу. Внимание! Айн, цвай, драй! - Буцкин описал в воздухе нечто вроде восклицательного знака и, закрыв глаза, задумался…
- «Се-год-ня хо-рошая по-го-да!» - крикнул он. - Ну-с, кто написал эту записку?
- Я, - отозвался из коридора швейцар Аким, подкупленный Буцкиным.
Все оглянулись, засмеялись.
Аполлон Августович уничтожающе посмотрел на Акима. Аким моментально скрылся.
Буцкин приложил ко лбу следующую записку и, закатив к потолку глаза, воскликнул:
- «Классические науки облагораживают юношество!» Кто это написал?
- Я, - удивленно сказал Швабра. - Браво!
- Замечательно, - поддакнул батюшка. - Ловко и остроумно.
- «Не морочьте нам голову, не отбивайте хлеб у Швабры», - крикнул Буцкин и торжествующе посмотрел на зал. - Кто написал эту записку?
В зале окаменели.
Буцкин пожал плечами.
- Не понимаю, - смутился он, - почему такое замешательство?
Зал грохнул со смеху. Бедный Буцкин, действительно, не понимал. Он не знал, о какой швабре идет речь, и стоял растерянный, не замечая знаков, которые ему делал батюшка.
Швабра опустил глаза, покраснел и нервно потирал руки.
- «Меня пленили твои уста», - продолжал «угадывать» мысли Буцкин. - Чья записка?
Гимназистки зашевелились…
- Твоя? Твоя? - стали спрашивать они друг друга, но никто не захотел признаться, и автора не нашли.
- Дальше! - крикнул кто-то.
Но дальше у Буцкина фокус не вышел. Следующей запиской была такая, которую огласить он не согласился бы ни за что на свете. Он растерялся, умолк и не знал, что делать. Потом, подумав, сбежал с эстрады и, сдвинув брови, подошел к директору.
- Вот, - сказал он, подавая ему записочку. - Разве так можно работать? Я полагал, что в гимназии… Я был в Вене, я был в Париже…
- Позвольте, позвольте, - остановил его директор и стал вместе с батюшкой читать поданную ему записку.
Они одновременно прочитали ее и испуганно посмотрели друг другу в глаза.
На клочке белой бумаги кто-то умышленно искаженным почерком вывел карандашом: «Долой самодержавие!»
Скомкав записку и сунув ее в карман, Аполлон Августович вскочил на ноги и строго сказал Буцкину:
- Довольно! Сеанс окончен!
И вдруг крикнул всему залу:
- Марш по домам!
- По домам? Почему? - раздалось из всех углов.
- А яичницу в шляпе жарить?
- А кролика глотать?
- Что мы даром по двадцать копеек давали?
- Неправильно!
- А в чем дело? - будто ничего не понимая, спросили старшеклассники. - Вы хоть объясните нам.
- Представление окончено! - повторил директор. - Но я еще поговорю с вами. А сейчас - по домам!
И, обратясь к Попочке, приказал:
- Заберите-ка все записки из шляпы.
Хихикая, покашливая, делая вид, что ничего не понимают, гимназисты и гимназистки старших классов стали покидать зал. Только малыши, не посвященные в тайну старшеклассников, были искренне огорчены, не дождавшись конца интересных фокусов.
- Хоть бы кролика проглотил, - вздыхали они, столпившись у эстрады, но Попочка с Гусеницей живо выпроводили их за дверь.
А через полчаса, когда гимназия опустела, Аполлон Августович заперся в своем кабинете. Перед ним на столе лежала целая груда белых, сложенных вчетверо записочек. Он быстро перечитывал их и откладывал одни влево, другие вправо. Справа лежали самые безобидные, вроде: «Гиацинт - мой любимый цветок», а слева…
Слева лежали, например, такие: «Да здравствует свобода!», «Начальница - шпионка», «Отправьте Швабру в сумасшедший дом», «Гимназия - тюрьма. Директор - тюремщик», «Нельзя ли вместо кролика проглотить батюшку?»
Рассортировав записочки, Аполлон Августович задумался.
- Да, - сказал он себе, - да…
И зажег свечу.
На свече он спалил те записки, которые были направлены лично по его адресу, а остальные вложил в конверт и швырнул в ящик письменного стола. Потом позвонил и приказал позвать к себе Попочку.
Когда тот вошел, Аполлон Августович строго спросил его:
- Скажите, ну что мне, уважаемый, с вами делать?
Попочка вздохнул.
- Ну куда вы годитесь? - продолжал директор. - Что вы за надзиратель? У вас под носом черт знает что творится, а вы…
И, указав на царский портрет, он закончил грозно:
- Или служить, или…
- Аполлон Августович, - взволнованно заговорил Попочка, - я, честное слово…
- Что мне от вашего честного слова? - перебил его директор, - что мне оно, когда у вас…
- Да я стараюсь, Аполлон Августович…
- Не вижу.
- Я приложу все усилия… Я… Вот увидите, что…
- Предупреждаю в последний раз! - грубо отрезал директор. - Идите!
Попочка поклонился и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
Идя на цыпочках по коридору, он решил: «Да, надо, надо будет поймать хоть парочку, хоть одного гимназистика, а иначе…»
И тут же вспомнил, что подходит май, а там и пасха, а к пасхе ему так хотелось купить хорошего жирного поросенка…
«Уволит со службы Аполлон Августович, - испуганно подумал Попочка, - будет тогда мне жареный поросенок… Тогда жене хоть на глаза не показывайся».
И, надевая шинель, он снова сказал себе:
- Хотя бы одного гимназистика…



 В МАСТЕРСКИХ 


Как- то ночью Лихов задержался на заводе дольше обычного времени, а утром по цехам обнаружили массу листовок. Они призывали к маевке.
- Смекаешь, рыженький? - подмигнул Володьке рабочий Алферов.
Володька улыбнулся.
- А мастер как? Не сцапал ни одной листовочки?
- Нет, - отрицательно покачал головой Володька. - В нашем цехе их моментально по карманам спрятали.
- Ну-ну, отлично, - засмеялся Алферов. - Пусть люди почитают, чтение интересное… А ты беги-ка на свое место, а то, смотри, сразу под штраф попадешь и останется тебе от жалованья одна дырка в бублике.
Володька ушел. Но не прошло и десяти минут, как его вызвали в заводскую контору, а там объявили коротко:
- Получай расчет.
- Расчет?
Но спорить Володька не стал: во-первых, знал, что никто его слушать не будет, а во-вторых, боялся, как бы снова не вспомнили про отца. Он молча расписался в получении одного рубля и восьмидесяти трех копеек и побежал к Алферову.
- Иван Захарович!
- Ну?
- Уволили…
- Что?
- Уволили, говорю.
- Уво-ли-ли? Уво-ли-ли? - несколько раз переспросил Алферов и стал шарить у себя в карманах. Он был так взволнован, что сам не знал, что искал. Наконец вытащил папиросу, но не успел донести ее до рта, как сломал, и с досадой швырнул на землю.
- Уволили, говоришь?
И, порывисто сорвавшись с места, он решительно пошел к дверям.
- Иван Захарович, куда вы? - испуганно спросил Володька. Он понял, что тот начнет воевать с мастером. - Иван Захарович!
И побежал вслед за ним.
Догнал он Алферова в другом цехе.
- Ты это что? - строго говорил Алферов мастеру, - А? За что, спрашиваю, мальца уволил?
Мастер посмотрел на него исподлобья и, чуть улыбнувшись, пожал плечами.
- За водкой тебе не бегает, а? - не унимался Алферов. - Со мной поругаешься, а на мальчишке свою злость срываешь?
Их окружили рабочие.
- Рубль штрафу, - холодно бросил мастер Алферову. - Почему работу оставил? Почему не в свой цех пришел? Иди на место. Нечего глотку драть.
- Я тебе дам рубль штрафу! - вышел из себя Алферов. - Ишь, хозяйская гнида. Душа продажная!
- Что? - заревел мастер. - Ты это кому? Мне? Мне? Глаза его налились кровью, и он со всего размаху ударил Алферова в грудь.
- Драться? - бросились к мастеру стоявшие тут же рабочие. - Драться? Рукам волю давать?
И зашумели бурей:
- Дай ему сдачи!
- До каких еще пор издеваться будут?
- Гони его по шеям, Алферов!
- К хозяину его!
- Какой там хозяин, - вышел вперед рабочий, прозванный почему-то Любой. - В тачку его да за ворота.
- Правильно!
Мастер волком заметался среди обступивших его рабочих, и вдруг решительно шагнул к дверям, намереваясь бежать в контору, но ему сейчас же преградили путь.
- Нет, брат, постой, погоди!
- Сажай! - кто-то крикнул сзади.
- Давай тачку!
В это время худенький маленький человек с землистым цветом лица, с вечно бегающими и неспокойными глазками, недавно принятый на работу, незаметно юркнул за дверь и исчез из цеха.
- Давай тачку! - снова крикнул кто-то, но тачку уже подкатывал Люба.
Мастер рванулся.
- Не позволю! - взвизгнул он по-щенячьи. - Вы что? В тюрьму захотели?
- Не стращай! - угрюмо зашумели со всех сторон. - Не очень-то мы пугливые. Сажай его, пса хозяйского!
- Вали!
И несколько человек быстро сбили его с ног и опрокинули в тачку.
- Хо-хо! - дружно понеслось вокруг. - Алферов, провожай голубчика!
- Лей слезу!
- Пиши до востребования!
- Хо-хо!
- Припудри его! Обсыпай золой! - крикнул кто-то.
- Покрась мазутцем!
С криком, с хохотом мастера выкатили из цеха на заводской двор, и только собрались вывезти за ворота, как со всех сторон понеслись тревожные полицейские свистки.
- Фрр! Трр!
Усатые, краснорожие городовые, поддерживая на бегу, свои неуклюжие шашки («селедки», как называли их рабочие), бежали на помощь мастеру и орали, по-звериному выкатив глаза.
- Раз-зойдись! Осади назад!
Двое городовых бросились к мастеру. Тот, увидя подмогу, рванулся из тачки, вскочил на ноги.
- Хватайте, хватайте его! - закричал он городовым, отыскивая глазами Любу, но Любу уже оттеснили назад рабочие. Тогда он указал на Алферова:
- Вот зачинщик!
- Ты? - подскочили к Алферову двое городовых.
Рабочие заволновались.
- Не Алферов, а мастер всему виной, - закричали со всех сторон. - Не дадим Алферова!
- Давай сюда администрацию!
- Давай хозяина!
- По шеям таких мастеров! Не будем с такими работать!
- Осади назад! Назад! - напирали на рабочих городовые.
Вдруг в конторе распахнулась дверь, и на крыльце показался пристав. Он почтительно пропустил хозяина мастерских и, подозвав старшего городового, что-то приказал ему. Тот козырнул и побежал куда-то. Мастер вынырнул из толпы стал позади хозяина.
- Что здесь происходит? - обратился хозяин к рабочим и придал своему лицу выражение полного недоумения. - Не понимаю, - сказал он. - Что это за безобразие! К чему это?
Рабочие заговорили все разом. Все зашумели, закричали, каждый старался доказать, что виной всему мастер, а не они.
Пристав поднял руку в белой нитяной перчатке.
- Смирно! - крикнул он.
- Не солдаты мы, чтобы нам «смирно» кричать, - раздалось из толпы. - Своими фараонами [7] командуй!
- Кто хочет говорить - выходи вперед, - скрывая раздражение, приказал пристав.
- Все хотим! - раздались отовсюду голоса. Рабочие прекрасно поняли, чего хочет пристав. Ему надо выяснить вожаков, а затем арестовать их.
- Все будем говорить! - продолжали шуметь они.
- Уволить мастера!
- Принять обратно уволенного ученика!
- Штрафы отменить!
- Довольно! Поизмывались над нами!
И вспомнились рабочим все обиды, накопившиеся годами.
Вдруг, раздвигая толпу, вышел вперед Алферов.
- Я буду говорить, - сказал он.
И сразу умолкли все.
- Ну-с? - наклонил хозяин голову. - Слушаю. Говори.
- Не говори, а говорите, - спокойно поправил его Алферов.
- Правильно! - дружно подхватили рабочие. - Повежливей надо с нами.
Хозяин что-то промычал невнятное и покосился на пристава. Тот кашлянул.
Володька чуть приоткрыл рот и уставился немигающими глазами на Алферова. Среди толпы он не чувствовал себя чужим. Он уже прочно слился с рабочей массой, хотя и видел, что многие даже не замечают его и не знают, существует ли вообще на свете какой-то Володька Токарев.
А Алферов вскочил на крыльцо, повернулся лицом к рабочим и крикнул:
- Товарищи! Я буду говорить не о себе. Я буду говорить о всех рабочих. До каких пор будем терпеть мы…
- Стой! - перебил его пристав. - Ты что? Митинг здесь открываешь?
Алферов, не слушая пристава, продолжал:
- Мы должны выставить свои требования. Мы требуем…
- Фрр! Трр! - снова залились со всех сторон сверчки, и усатый городовой, подскочив к Алферову, столкнул его плечом с крыльца. Тут подбежали и другие городовые и Алферова окружили, схватили. Рабочие бросились было к нему на выручку, но в эту минуту в ворота неожиданно ворвались конные жандармы и оттеснили их.
Алферова увели в контору.
Рабочих оттеснили частью к распахнутым дверям цеха, частью к забору, частью за ворота. Среди последних оказался и Люба, и ему вместе с другими удалось скрыться.
Мастер бегал, искал его всюду, и вдруг, наткнувшись на Володьку, крикнул:
- А ты чего здесь? Вон отсюда!
Володька посмотрел вокруг себя. Двор уже был пуст. Только из дверей конторы выглядывал человечек с лицом землистого цвета, с беспокойно бегающими глазами.
- Шпик, - догадался Володька и, не говоря ни слова, ровным шагом пошел со двора, все еще зажимая в руке один рубль восемьдесят три копейки, которые он так и не успел положить в карман…



 В РОЩЕ 


Как только долетела до гимназистов весть о том, что рабочие готовятся к маевке, старшеклассники сбились в уборной, и начался жаркий спор. Многие быстро присоединились к Лебедеву и Минаеву, считая необходимым поддержать рабочих, но два восьмиклассника - Веретенников (тот самый, что в прошлом году выхватил собранные для Лихова деньги и отдал директору) и Самохвалов, отец которого владел в городе самой большой паровой мельницей, быстро пронюхав об этом, стали собирать свою компанию и выставили требование: «Никакой политики, а кончать гимназию».
Часов в одиннадцать вечера, как раз накануне Первого мая, Лебедев, Аня Шурупова и Федя Долгополов осторожно вышли из квартиры Минаева и, стараясь избегать людные, освещенные улицы, направились по домам. На первом же перекрестке Долгополов, кивнув головой товарищам, юркнул, в свой переулок. Аня и Лебедев пошли вдвоем.
- Я провожу вас, Аня, - сказал Лебедев.
- Не надо. Я не боюсь одна.
- Нет-нет. Одну я вас не пущу. Мало ли что может случиться. На улицах бывают пьяные…
- Но ведь мне совсем близко.
- Все равно.
Лебедев и сам знал, что Ане идти недалеко и что живет она не в глухом переулке и что никто ее на улице не тронет, но ему очень не хотелось с ней расставаться. В этом году, зимой, когда начал собираться тайный ученический кружок, Лебедев стал часто встречаться с Аней, и она ему очень понравилась. Аня в этом году, как и Лебедев, кончала гимназию и собиралась ехать в Москву на высшие женские курсы. Лебедев стал мечтать о том, как они с Аней поедут в университетский город, как будут встречаться там, вместе работать, вместе иногда ходить в театр («Хотя бы раз в месяц, хотя бы на галерку - и то бы хорошо», - думал Лебедев, учитывая свои скудные средства). Уже давно он искал случая остаться с Аней наедине и по-дружески поговорить с ней, поделиться своими надеждами и мечтами, и вот этот случай представился. Поэтому-то Лебедев и не хотел, чтобы Аня шла домой одна.
Однако, шагая с ней рядом, он вдруг почувствовал какую-то странную, непонятную ему робость и не решился ей ничего сказать.
«Скажу в другой раз, - подумал он, - а сейчас не до того… Завтра Первое мая… Надо сделать все так, как мы только что решили на квартире у Минаева».
- Аня, вы только будьте осторожней, - сказал тихо Лебедев. - В случае чего…
Он хотел добавить: «В случае, если налетят полицейские, вы держитесь ближе ко мне, я защищу вас», но и это он не решился сказать и только вздохнул. Однако он чувствовал, что, если и на самом деле так случится, то он скорее даст себя изувечить, чем позволит кому бы то ни было обидеть Аню.
Аня шла спокойно, все о чем-то думала и, когда они остановились возле ее квартиры, она протянула Лебедеву руку и сказала:
- До свидания, Петя… Вы знаете, чего бы я хотела? Я хотела бы, чтобы мой брат, который сейчас в ссылке, знал бы о том, что завтра я буду участвовать в маевке и…! - Она опустила голову.
Лебедев молча смотрел на нее и ждал.
- Я очень люблю брата, - горячо сказала Аня. - Очень!
- Да… Жаль, что я его почти не знаю, - ответил Лебедев. - Я его, наверное, тоже очень бы полюбил…
Аня горячо пожала ему руку и позвонила.
Когда за ней закрылась дверь, Лебедев еще долго стоял и чувствовал, что какая-то большая-большая радость наполнила его всего.
Наконец он бросил последний взгляд на окна Аниной квартиры и быстро пошел домой.
Утром, подойдя к матери, он сказал:
- Мама, я в гимназию не пойду сегодня.
- Почему?
- Ты знаешь, мама, я тебя никогда не обманываю. Скажу прямо. Я сегодня с товарищами иду на маевку. Мы сегодня демонстративно не занимаемся. Понимаешь?
Мать встревоженно посмотрела на Лебедева.
Лебедев это заметил.
- Ты не бойся, мама, - сказал он.
- Я, - ответила мать, - боюсь, конечно. Боюсь, Петя. Но… Я понимаю… Делай так, как ты находишь нужным, только… Только, Петя, будь все-таки осторожным.
Лебедев с благодарностью взглянул на нее.
- Право, - сказал он, - не у каждого есть такая хорошая мама, как у меня. Ну, не тревожься, я побегу.
Он поспешно надел фуражку и ушел из дому.
За городом, где дорога поворачивала в рощу, он столкнулся с Долгополовым, и они пошли вместе.
- Никого из наших не встретил? - стараясь скрыть свое волнение, спросил Лебедев.
- Нет, никого.
- Что же это они?
- Да еще рано.
- Как ты думаешь, не отступят они в последнюю минуту?
- Смотря кто. Некоторые, конечно, струсят. Что касается нашего кружка, уверен, что явятся все.
- Относительно Ани Шуруповой я не сомневаюсь.
- Еще бы, - многозначительно улыбнулся Долгополов и кашлянул.
Лебедев покраснел.
- Ты дурак, - сказал он Долгополову, но так, что тот ничуть не обиделся.
- Ничего-ничего, - ответил Долгополов, - ты, главное, Петька, не смущайся. Это, во-первых. А во-вторых, мы с тобой, кажется, вышли из дому раньше, чем следует. Смотри, вон уже роща, а никого не видно.
Однако когда они вошли в рощу, то заметили несколько небольших групп рабочих. Рабочие сидели на лужайках и о чем-то оживленно беседовали. При появлении же Лебедева и Долгополова они не то с любопытством, не то с недоумением посмотрели на них и умолкли.
Лебедева охватило чувство неловкости, и он шепнул товарищу:
- Черт нас принес так рано.
- Не смущайся, - ответил Долгополов и, повернувшись в сторону ближайшей группы рабочих, приподнял фуражку я сказал:
- Доброе утро, товарищи.
- Доброе утро, - ответил средних лет рабочий. Он был чисто выбрит, в свежей, только что выглаженной сатиновой косоворотке и начищенных ваксой сапогах. Да и вообще все рабочие выглядели как-то по-праздничному. Одеты они, правда, были плохо, бедно, но из того, что имели, выбрали лучшее.
Другие рабочие тоже кивнули Долгополову.
- С Первым маем! - посмелев, сказал Лебедев.
- С Первым маем! - дружно ответили ему. А рабочий в сатиновой косоворотке сказал:
- А вы что же не в гимназии нынче?
- А вы что же не на работе нынче? - лукаво спросил Долгополов.
Все засмеялись.
- Садитесь, - предложил один из рабочих, и Лебедев с Долгополовым присели к ним.
Тем временем роща стала понемногу наполняться людьми. По двое, по трое со всех сторон сходились рабочие. Были здесь и молодые, и пожилые.
Вдруг Лебедев вскочил на ноги. Он увидел несколько гимназисток и среди них Аню.
- Сядь, - улыбаясь, дернул его за брюки Долгополов.
Лебедев посмотрел на него и, вдруг покраснев, снова опустился на траву.
- Эх ты, Петя, Петя, - тихо и добродушно засмеялся Долгополов и, похлопав приятеля по плечу, крикнул весело гимназисткам:
- Товарищи, идите к нам!
Когда гимназистки подошли близко, он посмотрел на них и деланно строго сказал:
- Вы что же это? Ась?
Те в недоумении посмотрели на него.
- Вы что же это, - повторил Долгополов, - не поздравляете нас с Первым маем? Ась?
Тут все сразу заговорили, зашумели, засмеялись.
- Ох, - покачал головой рабочий в косоворотке, - молодые же вы, зеленые…
Но он произнес это не зло, а как-то тепло, по-отечески.
- А Паша Минаев не пришел еще? - спросила Аня у Лебедева, но спросила она это больше для того, чтобы скрыть свое смущение. Среди рабочих она и ее подруги были впервые. Какое-то чувство робости и неловкости сковывало их. Но вскоре это чувство прошло, так как рабочие заговорили с ними просто, искренне, по-товарищески.
У Ани раскраснелись щеки, она то и дело посматривала по сторонам, и ее мучило нетерпение, хотелось скорее дождаться того главного, ради чего пришла она сюда сама и привела подруг.
- Ох, будет вам от вашего начальства! - сказал рабочий в косоворотке и засмеялся.
- Пусть. Не так страшно, - расхрабрились гимназистки.
- Анна Шурупова, пожалуйте к доске-с? Вы почему это не явились Первого мая-е на урок-с, - подражая Швабре, крикнул Долгополов.
А роща все наполнялась и наполнялась людьми.
- А вы чего здесь? - вдруг искренне удивился Лебедев, увидя Медведева и Корягина.
- Так… - ответил Корягин. - Мы тоже…
- Чего - тоже?
Корягин с Медведевым переглянулись.
- Вот, - сказал, наконец, Медведев и вытащил из кармана полуфунтовую гирьку. - Вот. Мы тоже.
- О-го-го! Вот это так да! - засмеялся сидевший поблизости рабочий. - Только вы, гимназистики, все-таки того… С гирькой-то не спешите. Тут на драку нас и без вас постараются натравить. Спрячь-ка гирьку, а лучше дай-ка ее сюда. Уж если придется пустить ее в дело, так я лучше тебя пущу.
- Пожалуйста, - любезно сказал Медведев и отдал гирьку. - Если бы я знал, я бы еще и фунтовую принес.
Прибежал и Минаев и еще несколько гимназистов. Но вдруг все увидели Лихова.
- Лихов! Вася! - бросились к нему бывшие его одноклассники. Лихов улыбался, жал друзьям руки, но тут внимание всех отвлек чей-то голос. Все повернули головы и увидели высокого стройного рабочего, взобравшегося на большой пенек и говорившего оттуда.
- Товарищи! - кричал он громко. - Сегодня, в Международный день Первого мая…
Все, кто был в роще, быстро окружили оратора.
Это был Алферов. Его, после истории с мастером, продержали несколько дней в полиции, а из литейных мастерских совсем уволили.
- Товарищи! - громко и четко говорил Алферов, и все его напряженно слушали. Он говорил о революционном значении дня Первого мая, о международной рабочей солидарности, о приближающихся революционных боях с царским правительством, о партии, которая руководит рабочими, и о их ближайших революционных задачах и закончил свою речь возгласом: «Да здравствует Первое мая! Да здравствует революция! Долой самодержавие!»
- Долой самодержавие! - подхватили со всех сторон.
- Долой царя! - звонко выделился голос Ани.
Вслед за Алферовым стали выступать и другие ораторы. Тут же около пня, служившего трибуной, стоял и рабочий Люба.
Вдруг к нему подбежал взволнованный Володька Токарев и что-то шепнул на ухо. Люба нахмурился и передал услышанное Алферову. Алферов сейчас же поднялся на пень и крикнул собравшимся:
- Товарищи! Полиция пронюхала место нашего собрания. Будьте спокойны. Сейчас же расставим посты. При первом сигнале расходитесь небольшими группами и усаживайтесь тут же на лужайках. Делайте вид, что вы собрались на пикник. У кого есть что закусить, раскладывайте еду на газетах, на платках. Понятно? Главное же, товарищи, спокойствие! Не поддавайтесь на провокации.
Спрыгнув с пня, Алферов с помощью Любы выслал разведчиков, которые разбрелись по окраинам рощи и стали следить - не покажется ли где полицейский наряд.
В качестве разведчиков Володька захватил с собой Корягина и Медведева.
Они оба поглядывали на бывшего своего одноклассника с чувством какого-то почтения и восторга и не знали, как теперь с ним разговаривать: так ли, как разговаривали когда-то в классе, или по-иному. Ведь они понимали, что Токарев уже оторвался от гимназии, что он живет какими-то другими, новыми интересами, им мало знакомыми и не всегда понятными, что оборвалась какая-то нить, которая еще не так давно крепко связывала их с любимым рыженьким Мухомором.
- Ну как, Володька? - осторожно спросил Корягин.
Он сам не знал, о чем хочет спросить приятеля, и поэтому, задав вопрос, смутился и потупился.
- Ничего, - так же неопределенно ответил Мухомор. - А вы?
- Мы тоже ничего, - сказал Медведев, и они умолкли, не зная, о чем еще говорить. И только тогда, когда выбрали место для наблюдения за полицией, когда уселись за деревом и стали следить, только тогда они вновь почувствовали прежнюю свою дружбу и сразу нашли общий язык.
Коряга даже вздохнул от удовольствия.
- Ох, Володька, - сказал он, - у нас в гимназии Швабра по-прежнему, как дракон.
- У нас в мастерских, где я работал, тоже драконы вроде Швабры. Вот, например; один мастер…
Он не договорил. На дороге показались полицейские. Они шли прямо к роще.
- Бежим! - шепнул он Корягину и Медведеву.
И, прячась по кустам, они бросились в рощу, чтобы предупредить Алферова. Но рабочие уже знали о приближении полиции и сидели, разбившись на маленькие группы. У кого на обрывке газеты лежал хлеб и кусочки тарани, у кого твердые, как камень, пряники. У некоторых были бутылки с фруктовой водой или квасом. Все вполголоса переговаривались между собой, стараясь изобразить на лицах полное равнодушие, но за этим равнодушием скрывались озлобление и напряженность.
Когда наконец в роще показались полицейские, кто-то из рабочих запел:
 Ах вы, сени, мои сени, 
 Сени новые мои… 
- Это что же? - спросил старший городовой. - Что это за поминки? Тут не кладбище!
Никто ничего не ответил, все сделали вид, что даже не замечают полицейских.
Старшего полицейского это покоробило. Он уставился глазами на Любу и крикнул:
- Ты кто такой?
- Я? - спросил Люба. - Человек. А ты?
Кто- то из рабочих не выдержал, засмеялся.
- Сборище? - надулся полицейский. - А на работу почему не выходите?
- А ты что? Хозяин, что ли? - спросили его.
- Не ваше дело, - ответил полицейский и, прикинув глазом силу своих приближенных, которые, только и ждали приказа, крикнул грубо: - А ну! Марш все отсюда! Не знаете, что скопляться нельзя?
 Не брани меня, родная, 
 Что я так тебя люблю, - 
вдруг снова запел какой-то парень, и снова среди рабочих раздался хохот. Полицейский рассвирепел и, сунув в рот свисток, огласил всю рощу звонкой трелью. С окраин рощи ему сейчас же ответили переливчатыми свистками, и тогда рабочие, поняв, что они окружены, один за другим поднялись на ноги.
- Расходись! - снова приказал полицейский, но никто не двинулся с места.
Две враждебные силы с ненавистью смотрели друг на друга. Тогда на пенек поднялся Алферов и крикнул:
- Товарищи! Вы видите, что у нас в России рабочему даже нельзя мирно провести свой праздник.
- Какой там праздник? - заорал полицейский. - Никакого нет праздника.
Алферов, не обращая на него внимания, продолжал:
- В наш лучший рабочий праздник - Первое мая - являются сюда царские лакеи…
- Псы, - поправил кто-то Алферова, и тогда, по короткому знаку своего начальника, все полицейские, выхватив шашки, стали теснить народ, требуя очистить рощу.
- Ну! - подбежал один из полицейских к пожилому рабочему и с силой толкнул его в грудь, но в ту же минуту между ним и рабочим выросла фигура Ани. У нее гневно сверкнули глаза и щеки покрылись румянцем.
- Не сметь! - не помня себя, закричала она. - Не сметь! Назад!
Полицейский вытаращил глаза. Этого он не ожидал никак. Но после секундного замешательства у него вдруг надулись на лбу жилы, и он, оскалив зубы, выругал Аню нехорошим, неприличным словом. Тогда стоявший рядом рабочий в сатиновой косоворотке со всего размаху ударил его по лицу. Полицейский чуть не упал, но, оправившись, замахнулся шашкой, Подоспевшие рабочие сшибли его с ног, отняли шашку и забросили ее в кусты. Шашку сейчас же схватил Медведев, но, не зная, что с ней делать, забросил ее еще дальше. Там ее подобрал Люба и, воткнув с силой в дерево, сломал пополам.
Полицейские рассвирепели, но они не принимали последних мер, видимо, ожидая кого-то. Обрадованные стойкостью рабочих, Лебедев и его товарищи тоже вошли в азарт. Они вовсю бранили городовых, упрекая их в дикости и беззаконии, но городовые меньше всего обращали на них внимание и только грозили одним: директором.
И вдруг Долгополов дернул за рукав Лебедева.
- Гляди! - шепнул он и кивком головы указал на появившегося неизвестно откуда Попочку. Попочка держал почему-то фуражку в руках и улыбался.
- Господа, господа, как не стыдно, - вдруг подбежал он к гимназистам. - Я доложу Аполлону Августовичу. Идите, сейчас же идите все по домам.
Лебедев посмотрел на Аню и ответил твердо:
- Мы не пойдем.
- Лебедев, - сказал Попочка, - вы делаете очень плохо. Не забывайте - вы в этом году кончаете гимназию… Вы можете лишиться аттестата.
- А вы… А вы… - вышел из себя Лебедев, - а вы не бегайте, как (хотел сказать: «Как ищейка», но воздержался)… Не бегайте по пятам… Вы… Вы отбиваете хлеб у этих фараонов, - кивнул он на полицейских и презрительно посмотрел на Попочку.
- Хорошо, - спокойно сказал тот. - Я и об этом доложу Аполлону Августовичу.
И, повернувшись, он было пошел, но в этот момент в рощу ворвались конные полицейские, и в воздухе засвистели нагайки.



 СОБЫТИЯ РАЗВИВАЛИСЬ БЫСТРО 


Услышав тревожные полицейские свистки, Самоха отставил в сторону ступку и юркнул за ворота на улицу.
У ворот стоял дворник.
- Терентий, что случилось? - спросил Самоха.
- Забастовщиков разгоняют, - сердито ответил Терентий. - В роще собрались сотнями и проповедуют там, - пояснил он недоброжелательно. - Выловить бы их всех, да в кутузку.
- В кутузку? - переспросил Самоха и смерил дворника с головы до ног! - А ты что? За полицию?
- А ты что? Против царя? - посмотрел дворник на Самоху. - Еще молоко на губах не обсохло, а тоже…
Вдруг на улице появилось несколько рабочих. Они остановились и стали тревожно прислушиваться, стараясь определить, с. какой стороны идет погоня. Среди рабочих был и Алферов. И только они скрылись за углом, как со всех сторон снова понеслись полицейские свистки и крики: «Держи! Держи!»
- Ага, - радостно сказал дворник, - допраздновались.
- А вам-то что? - не утерпел и спросил Самохин. - Людей бьют, а вы зубы скалите.
- Но-но, ты! - погрозил Самохину дворник. - Хочешь, чтобы я хозяину сказал? Он тебе живо пластырь наклеет.
- А вы повежливей.
- А ты…
Но не успел дворник ответить, как раздался выстрел.
- Ого! - испуганно сказал он. - Это уж того…
И, войдя во двор, крикнул:
- Эй, ты, ступка, иди, хозяин тебя кличет!
Самохин спохватился и побежал в аптеку.

***

- Сюда! Сюда! - охрипшим голосом кричал Мухомору рабочий Люба.
Они подошли к чужим воротам. Ворота были наглухо заперты на засов.
- Лезь! - приказал Люба и стал подсаживать Мухомора. Тот быстро вскарабкался и мигом очутился в чужом дворе.
- Открывай калитку! - торопил Люба.
- Сейчас! - ответил ему Мухомор, но вдруг оглянулся и остолбенел. На крыльце, подняв брови, стоял Амосов.
- Неужели Токарев? - спросил он, искренне удивившись, и, сойдя по ступенькам, медленно пошел навстречу.
- Открывай! - крикнул вторично Люба.
Володька открыл калитку.
- Нельзя, нельзя! - испугался и закричал Амосов. - Нельзя, отец никого не велел впускать.
Но Люба уже стоял во дворе. Подойдя вплотную к Амосову, он сказал сурово:
- Слушай ты, гимназист, где здесь у вас выход на другую улицу?
- На другую улицу? - переспросил Амосов. - Не покажу… Папа не велел… Чего ради вы влезли сюда без спроса?
Мухомор стоял и кусал губы.
- Люба, - сказал он наконец, - не надо! Ты ведь не знаешь… Это же дом Амосовых… Я не хочу… Понимаешь, я не хочу.
И обратился к Амосову:
- Ты не думай… Если б я знал, что это твой двор, да разве бы я… Разве стал бы я у тебя искать защиты? У тебя, у Амо-со-ва…
И, не ожидая ответа, Володька, выскочив за калитку, крикнул:
- Люба, ты, как хочешь, а я…
- Ээ, - только и смог выговорить Люба и побежал вслед за Мухомором.
Оставшись один, Амосов подошел к калитке и снова задвинул засов. Повернулся и медленно направился к дому. Неожиданная встреча с Мухомором удивила его. Но вскоре удивление стало сменяться другим чувством - нехорошим и неприятным… И чем больше Амосов старался от этого чувства отделаться, тем настойчивей оно овладевало им.
- Ну и что ж такого? Ну и что ж такого? - пытался успокоить себя Амосов, но, как назло, ему становилось еще досаднее, еще неспокойнее. Он понимал, что поступил низко.
- Эх, да, авось, никто этого рыжего не тронет, - снова попробовал он утешить себя. - И что это за воображение? Подумаешь!… Гм… Не захотел прятаться у нас во дворе… Не захотел и не надо… При чем тут я?
С этими словами он опять подошел к калитке, открыл ее и осторожно выглянул на улицу. Там было тихо.
- Ну и шут с ним, - сказал вслух Амосов и вернулся во двор. Однако на душе у него все еще было не совсем спокойно… Тогда он пошел в комнату, сел за рояль и, отстукивая одним пальцем клавиши, запел:
 Чижик- пыжик, 
 Где ты был… 
- Бог мой! Что за музыка? - появилась в дверях мама. - Оставь, пожалуйста, у меня и без того мигрень.
- Фу! - вскочил Коля. - Никогда поиграть не дадут.
Захлопнув крышку, вскочил, надулся и побрел в свою комнату. Взяв в руки книгу, прилег и стал читать. Зевнул раз, другой, закрыл книгу и потянулся.
- Какая скучища…
И опять зевнул.

***

Лебедев и его товарищи тоже еле выбрались из перепалки. Проводив по домам гимназисток, они шли по улице, стараясь держаться непринужденно, и тихо разговаривали.
- От нагаек кое-как избавились, - хмуро сказал Минаев, - а вот от директорских выговоров теперь вряд ли нам уйти. Как бы нас из гимназии не того…
- А тут еще экзамены на носу, - напомнил Долгополов. - За то, что мы не пришли на урок, нас, конечно, из гимназии не выгонят, а вот за участие в маевке…
- А заметили? - спросил Минаев. - Гимназисток тоже было много. Аню один казак чуть-чуть не огрел нагайкой.
- Я бы его убил! - невольно вырвалось у Лебедева, но он спохватился и умолк.
Товарищи украдкой глянули на него, но никто не сказал ни слова.
- Попочка, наверное, уже доложил Аполлону, - проворчал Минаев. - Вот еще личность…
- Да… Мелкая душонка.
- Пошли по домам, товарищи! - предложил Лебедев. - Завтра утром встретимся в гимназии. Только уговор: пока все не соберемся, на глаза начальству не показываться, а то начнут нас расспрашивать поодиночке. Это хуже всего. А ты, Минаев, почини рукав, смотри, он у тебя еле держится.
- Еще бы, - сказал Минаев. - Подбежал ко мне какой-то тип в пиджачке. Рожа пьяная. Так сивухой от него и прет. Схватил за рукав и орет: «А ну иди, иди к директору, он тебе покажет, как в такие дела путаться». Орет, слюни у него изо рта текут. Зло меня взяло. Я как развернусь, да как ударю его по лицу, а он, мерзавец, еще крепче в рукав вцепился. Я и так, я и этак, не вырвусь, да и только. Наконец, улучил удобный момент, дернул руку, а рукав - ррр и пошел по шву. Спасибо кто-то подоспел на помощь, а то я либо совсем без рукава остался бы, либо этот тип действительно приволок бы меня к Аполлону Августовичу.
- Либо, - сказал Лебедев, - сделали бы из тебя котлету. Этим пьяным черносотенцам попадись только в руки… Ну, пошли. Кому куда? Я - направо.
И, распрощавшись, они разошлись в разные стороны.

***

Когда Медведев явился домой, мать спросила:
- Почему поздно так из гимназии?
- Нас водили всех на прогулку…
- А где фуражка?
- Я наклонился над рекой…
- Неправда! - оборвала мать. - По глазам вижу, что неправда. Покажи глаза.
- Вот еще, - отвернулся тот. - Говорю - значит, правда.
- Покажи глаза, - повторила мать. - Так, так, - покачала она головой, - нечего сказать, хороший мальчик. Так где же ты был?
Не умея выпутаться, Медведев ответил:
- Дрался.
- С кем же ты дрался?
- С войсками.
- Что?
- С конницей.
- Боже, - сказала мать, - ты совсем дурак. Был маленький - я тебя в угол ставила, а теперь что я буду делать с тобой? Что?
- По-моему, ничего, - спокойно ответил Медведев.
- Из дому выгоню! В пастухи отдам! - не унималась мать. - Ты меня еще долго изводить будешь?
- Если бы ты читала Гюго, так ты бы…
- И Гюго отберу, и все книги в печке сожгу.
Медведев надулся и сел за стол.
- Ешь хорошенько! - уже не помня себя, кричала мать, ставя перед ним супник. - Боже мой, ну почему ты не маленький? Я бы снова тебя отлупила зонтиком.
И, окончательно разволновавшись, она заплакала и ушла из комнаты.
Медведев оглянулся, вздохнул и потянулся за ложкой…

***

События разворачивались быстро.
В тот же вечер в мужской и женской гимназиях состоялись заседания педагогических советов.
В мужской гимназии решили: «Лебедева Петра, ученика восьмого класса, за безобразное поведение, за подстрекательство и личное участие в уличных беспорядках к выпускным экзаменам не допускать. Остальным сделать строжайшее внушение и предупредить в последний раз».
В женской постановили: «Ученицу восьмого класса Анну Шурупову за безобразное поведение, за подстрекательство и личное участие в уличных беспорядках к выпускным экзаменам не допускать. Остальным сделать строгое внушение и предупредить, что если они…»
Остальное все понятно.



 ТЯЖЕЛАЯ ВЕСТЬ 


В аптеку вошел Лебедев. Самоха увидел его и… покраснел. Ему вдруг стало стыдно, что он уже не гимназист, а какой-то аптекарский мальчик, ступкомойщик, как прозвал он себя.
- Здравствуйте, - не совсем дружелюбно ответил он на поклон Лебедеву и пошел было за перегородку, но тот остановил его и сказал:
- Будьте добры… На десять копеек мятных капель…
Самохину еще не разрешалось заниматься отпуском лекарств, но, боясь окончательно уронить себя в глазах Лебедева, он решил нарушить это запрещение и направился к дальнему шкафу, где стояли пузырьки с мятными каплями.
Лебедев пошел вслед за ним и, улучив удобную минуту, шепнул:
- Тсс… Самохин…
Тот оглянулся, спросил удивленно:
- Что?
- Выйди к воротам, есть важное дело, - шепотом сказал Лебедев и, чтобы отвлечь подозрение появившегося в дверях Карла Францевича, закончил нарочито громко:
- Да-да, на десять копеек мятных капель и зубного порошка коробочку.
- Может быть, пасты? - подошел и любезно спросил Карл Францевич. - Есть прекрасная паста. Она, знаете ли, так приятно освежает рот. Разрешите предложить? А ты чего здесь? - вдруг грубо сказал он Самохину и кивком головы указал ему на перегородку, за которой скрывалась неприглядная ступкомойка.
Самоха вновь покраснел и, отвернувшись от Лебедева, быстро ушел из аптеки.
В ступкомойке он сел на табурет и задумался. После того как Карл Францевич так презрительно подчеркнул его роль в аптеке, ему уже совсем не хотелось показываться на глаза Лебедеву. С другой стороны, мучило любопытство: зачем так таинственно вызывают его к воротам? Что случилось?
- Пойду все-таки, узнаю, - решил он и, стараясь не стучать дверью, осторожно улизнул во двор.
Не прошло и двух минут, как к нему подошел Лебедев.
- Слушай, Самохин, - сказал он, - в гимназии ты всегда был хорошим товарищем. Выполни, пожалуйста, одно поручение. Вот записка. Ее надо передать Токареву.
- Мухомору? - удивился Самоха.
- Да. Я знаю, что вы друзья. Сделаешь это для…
- Для кого?
- Ну… - засмеялся Лебедев. - Для… Для общего дела. Понимаешь? Понимаешь, о каком общем деле я говорю?
Самоха подумал…
- Понимаю, - сказал он. - А ответ?
- Если будет нужен ответ, я приду за ним сам. И ты вообще помни: если зайду в аптеку, значит, потом обязательно выходи сюда, к воротам. Так… Ну, как тебе служится? Хорошо?
Самоха махнул рукой.
- Плюну я, должно, на эту аптеку, - сказал он. - Тут еще служит один фармацевт лопоухий, так он хуже…
Хотел сказать «Амосова», но сообразил, что сравнение выйдет не совсем удачное.
- Хуже всякой дряни, - сказал он, а потом все-таки не удержался и добавил:
- Тоже вроде Амосика, только на аптечный лад.
- А сам хозяин? - спросил Лебедев.
- Кто? Карл Францевич? Он только и знает, что пересчитывает деньги в кассе да все поглядывает, как бы у него чего не украли. Такой жадный.
Простившись с Лебедевым, Самоха вернулся в аптеку и стал поглядывать на часы. Когда, наконец, осталось не больше пяти минут до окончания работы и можно было уйти домой, Карл Францевич неожиданно сказал ему:
- Сегодня, Ваня, ты будешь ночевать здесь. Я отпустил дежурного: если ночью позвонят - разбудишь меня.
Самоха опешил.
«Вот тебе и раз, - подумал он, - а как же с запиской? Ведь я же обещал Лебедеву».
- Карл Францевич, - обратился он к хозяину, - разрешите хоть на часок сбегать домой. Сегодня приходила в аптеку одна знакомая, сказала, что папа сильно захворал и лежит в постели. Я сбегаю и сейчас же вернусь.
Карл Францевич согласился.
- Смотри же, - предупредил он, - чтобы ровно через час ты был здесь, а иначе…
- Буду-буду, - пообещал Самохин и побежал одеваться.
До горбатой улички не так-то близко, и Самохину пришлось торопиться. Наконец, добежав до знакомой зеленой калитки, он распахнул ее и очутился в Володькином дворе. Постучал в дверь.
- Я, я, - сказал он, услышав за дверью шаги.
- Кто?
- Да я же.
Узнавши голос приятеля, Володька поспешно впустил его и сказал весело:
- Вот уж не ожидал! Где же ты пропадал до сих пор?
- Да все в этой паршивой аптеке. И так мне не нравится это, Володька. А потом в аптеке такие люди… Чтоб им… Один старичок ничего, тот хоть все время молчит, а что хозяин, что лопоухий, так я бы их… Да ну их к черту. Я к тебе по делу.
- Какой там лопоухий? - удивился Володька.
- А, да ну его. Потом расскажу. Мама дома?
- Нет. Скоро вернется.
- Ну так вот, - сказал Самоха и стал стягивать с себя сапог. Ему не хотелось сразу говорить Токареву, в чем дело. Он думал, что тем солиднее будет выполнено им секретное поручение, чем спокойней и неторопливей он все расскажет.
- Мозоль у тебя, что ли? - спросил Володька. - Ты знаешь, что сегодня было? Сегодня, брат, я чуть-чуть в полицию не попал.
- Я тоже, - не зная зачем, соврал Самохин. - Мимо нашей аптеки шли, так я одного полицейского булыжником…
- Да? - обрадовался Володька, и Самоха вдруг стал ему еще родней. - Булыжником, говоришь?
- Кто-то выстрелил, да так близко… Полиции хорошо набили… Вот я по этому делу и пришел.
- Серьезно?
- Нет, не серьезно, - притворно обиделся Самоха. - По-твоему, только ты можешь серьезно.
- Чего же ты сердишься?
- Погоди. Вот видишь записку? Это тебе. Я, честное слово, не читал.
- От кого? - удивился Володька.
- А там, наверное, написано. Ну, одним словом, от Лебедева.
- От Лебедева? - всполошился Володька и, развернув записку, прочитал: «Сведи меня с тем, с кем уже раз свел ночью. Сделай это завтра обязательно».
Володька задумался…
- Хорошо, - сказал он. - Передай Лебедеву, что я все сделаю.
Самоху так и подмывало спросить: «Ну, а что же Лебедев тебе пишет?» Но он делал вид, что это его мало интересует, и спокойно натягивал снятый сапог. Однако, занятый мыслью о записке, он не находил темы для других разговоров и молчал.
- Ну как, Самоха? - бросив в огонь записку, заговорил Володька. - Не везет нам с тобой, а? Меня ведь из мастерских выгнали.
- Да что ты говоришь?
- Правда. Мастер все время придирался, за меня заступился рабочий Алферов, и началась целая история. Да я что, - вздохнул Володька, - тут дела посерьезней. Не знаю, что будет дальше… Мать так расстроена, так расстроена… Проклятая полиция. А казаки, как озверелые. Мы с мамой думаем уезжать, отсюда.
- Куда?
- Куда-нибудь, где отца не знают. Здесь ни мне, ни матери не дадут работать.
- И я уеду, - сказал Самоха.
- А тебе зачем?
- Чего я здесь не видел? Знаешь, Мухомор, если ты устроишься где-нибудь на заводе, то и меня устрой. Я сейчас же приеду.
- Ох, если бы это удалось! - искренне воскликнул Володька. - Вот бы мы вместе… А?
- Да. Ну, я пошел, меня Карл Францевич на один только час отпустил. Слушай, Мухомор, забегай ко мне в аптеку. А?
Поболтав еще минут пять, Самоха простился и ушел.
Проводив товарища, Володька стал с нетерпением поджидать мать. Когда та пришла, он сказал ей:
- Я побегу.
- Поздно, Володя, куда ты?
- Мне очень надо. Я быстро.
Одевшись, вышел на улицу, постоял, подумал и решительно направился к Лихову.
Вспомнилось ему, как он шел туда в первый раз, когда они с Самохой опустошили церковную кружку. Как тогда было велело, хорошо… А вот теперь… Теперь не игрушки, теперь он уже по-настоящему… Вот так, как и его отец…
«Отцу бы все рассказать», - подумал Володька. И так ему захотелось увидеть его… Но он знал, что это невозможно. Отец далеко и… И фамилия у него, может быть, уже иная. Правда, приходят иногда от него письма, но в них он никогда не указывает своего адреса. Адреса он дает чужие. Пока дойдет письмо до отца, наверное, раза три адрес изменится…
Незаметно дошел он до Кольцовской улицы и очутился возле квартиры Лихова.
Было поздно. Войдя во двор, Володька постучал в ставень. Когда его впустили в комнату, он спросил:
- Лихов дома?
Мать Лихова ответила ему не сразу. Она тяжело вздохнула и покачала головой. Володька заметил, что она не на шутку встревожена чем-то, и терпеливо ожидал ответа.
- Нет его, - наконец сказала она. - А зачем он нужен?
- Дело есть важное. Он скоро придет?
- Он болен.
- Болен? - удивился Володька. - Он что, в больнице?
- Нет. У одних людей… Только… Да зачем он?
Володька понял, что с Лиховым случилось что-то. Не знал, как быть. Расспрашивать, выпытывать считал нетактичным, а уйти в неведении не хотелось. Постоял, переступил с ноги на ногу и осторожно спросил:
- Скажите, что с ним? Я, честное слово, не разболтаю.
- Побили его в день маевки сильно, - сказала мать, - да, спасибо, товарищи не дали полиции арестовать. Понесли его было, а потом он кое-как сам пошел, ну и спрятали они его. Доктора потихонечку приводили. Ключица повреждена. Говорит доктор, что опасности для жизни нет, а пролежит долго. Лишь бы не пронюхали, где лежит-то он… Ох, ох, ох… Что делается только?! А я вот сижу, сижу здесь одна и так мне скучно. А пойти к сыну боязно, как бы за собой какого-нибудь соглядатая не привести. А ты входил сюда - никого возле дома не было?
- Я не обратил внимания, - сказал Володька. - Когда буду уходить от вас - посмотрю.
- Будь осторожнее. Ну, а у вас как?
- Да все то же… В мастерских меня рассчитали.
- Это плохо… А как сообщили мне о сыне, я так вся и обмерла… Но он хоть живой остался, а вот Алферов…
- А что с Алферовым? - вдруг громко крикнул Володька. - Что с ним?
- Разве не знаешь?
И оба умолкли. Володька не решался уже ни говорить, ни спрашивать…
Наконец мать сказала:
- Городовой его… Наповал…
Володьке не верилось. Он думал: «Да нет, этого быть не может. Ведь это же, это же…»
И вдруг почувствовал себя таким усталым, Точно прошел сто верст.
Сел и опустил голову…
- Иди ты домой, - ласково сказала мать Лихова. - Уже одиннадцать пробило. А что же Васе-то передать, если в случае чего?
- Скажите, - поднялся Володька, - что хотел его видеть Лебедев. Ну, до свидания. Я еще как-нибудь забегу. Может быть, вам что понадобится, так я… А Васе, если будете что-нибудь передавать, мой поклон передайте. Скажите, чтоб поправлялся скорее.
И опять подумал: «Алферов…»
Надвинул поглубже шапку, вздохнул и вышел.
Глухими темными переулками стал он пробираться на свою горбатую уличку. Вот и калитка. Вошел во двор, сел у дверей на ступеньки, задумался и долго просидел так, сжимая руками голову.
Наконец, встал и постучал.
Мать впустила его и сказала:
- Как ты поздно, Володя. Чаю дать?
- Не хочу.
- Что такой бледный?
И вдруг она испуганно вскрикнула:
- Что с тобой? У тебя слезы?
- Ал… Ал… феров, - еле выговорил Володька и, склонившись к столу, заплакал…



 КОЛЯ ПОДРАСТАЕТ 


В прихожей раздался звонок. Поправляя на ходу фартук, Варя побежала открывать дверь.
Минуту спустя в гостиную вошел Швабра. Он весь сиял. На нем был новый форменный сюртук с золотыми пуговицами, а из рукавов выглядывали белоснежные, накрахмаленные манжеты.
- Господа дома? - спросил он Варю.
- Дома, дома, милости просим.
- А, дорогой Афиноген Егорович, - раздалось из соседней комнаты, и в гостиную вошла Колина мама. Протягивая руку Швабре, она улыбнулась и сказала: - Давненько вас не видать.
- Помилуйте, - ответил Швабра, - уж я ли не частый гость? Супруг ваш?
- Дома. Хоть бы вы, Афиноген Егорович, на него повлияли. Зарылся в своих бумагах, и не подступись к нему. И вечерами, и ночами сидит, сидит, сидит. И все, знаете, над чем? Над этими разными, ну, как бы вам сказать, делами. На днях опять будет суд и опять ему выступать с обвинительной речью.
- Это суд над этими-с, над политическими-с? - спросил Швабра.
- Да, да. Я прямо не понимаю, откуда их столько берегся, этих политических.
- Хе-хе! - весело засмеялся Швабра. - Так уж устроено-с. Чем одни довольны, тем другие недовольны-с. Фантазеров много на свете. Воображают, что могут переделать мир. Да-с. Но все это пустяки. Лето, лето на носу, наступили каникулы.
- Да, - сказала мама, - как время быстро бежит. Коля уже в шестой класс перешел.
- А главное, - заметил Швабра, - по-прежнему первый ученик-с.
Мама просияла.
- Да, первый, - сказала она, но вдруг добавила: - Сколько это нам стоит, Афиноген Егорович!
- Гм… Да…
Швабра понял, на что намекает Колина мама. Ведь и ему каждый год делали подарки. Правда, обставлялось это всегда очень тактично, деликатно, но тем не менее…
Он сказал:
- Все это ничего в сравнении с прекрасным будущим вашего единственного сына. Еще три года - и он студент-с.
- А вы почему не присядете? - спросила Колина мама.
- Мерси. Спешу-с. Сегодня ведь…
- Ах, да, да, - вспомнила она, - сегодня вечер для выпускных в гимназии.
- Вот именно-с… Но не мог, проходя мимо вашего дома, не засвидетельствовать вам моего глубочайшего…
- Оставьте, пожалуйста, - перебила Колина мама, - вы так любите говорить комплименты, - и, постучав в дверь кабинета, она сказала: - Алексис, у нас Афиноген Егорович.
Раскрылась дверь, и вошел папа.
- Плохо, плохо, - погрозил он пальцем, - плохо вы воспитываете молодежь. - И, любезно поздоровавшись со Шваброй, продолжал:
- У меня есть сведения, что во всех уличных безобразиях участвовали некоторые учащиеся старших классов и в том числе…
Он сделал паузу.
- И в том числе, - сказал он, угощая Швабру сигарой, - ваши гим-на-зис-ты…
И опять погрозил пальцем.
- Ничего-с, - сказал Швабра, - сегодня многие уже стали не гимназистами, а студентами. Что прошло для них благополучно в гимназии, то не пройдет благополучно в университете. Там неблагонадежные элементы выдают себя довольно быстро. Сегодня мы провожаем окончивших, сегодня наше последнее напутственное слово воспитанникам-с. Да-с… Помню и я тот день, когда кончил гимназию… Однако разрешите откланяться. Спешу-с.
Швабра только хотел уйти, как вошел Коля. Он поздоровался и сказал:
- Афиноген Егорович, в этом году мы с мамой едем в Крым.
- Прекрасно-с, - улыбнулся Швабра, - завидую-с. А я никуда-с, хотя что ж… Мною уже не овладевает беспокойство и охота к перемене мест, как это прекрасно сказано у Пушкина. Хе-хе…
Бросив еще две-три незначительные фразы, Швабра раскланялся и исчез.
- Знаешь, мама, - сказал Амосов, - все-таки Афиноген Егорович, по-моему, не очень умный.
- Ты только заметил? - засмеялась мама. - Но это тебя не касается. Умный не умный, а кончай гимназию.
- Опротивело мне учиться…
- Да, - вздохнула мама, - еще три года тебе тянуть, бедняжке. Ну, Колечка, расскажи мне, что у тебя нового?
- Ничего, - капризно ответил Коля. - Скучно. Моя мечта поступить в военное училище. Мама, ты как думаешь, мне офицерская форма будет к лицу?
- О, ты будешь очень интересным. Ты будешь душка. В тебя будут влюбляться все барышни.
- Только я, мама, обязательно в кавалерию. Терпеть не могу ходить пешком. Бух тоже думает пойти в военное. Да, мама, чуть было не забыл. Дай мне, пожалуйста, рублей десять.
- Зачем?
- Терпеть не могу, когда в кармане пусто.
- Но я же тебе недавно давала.
- Я уже потратил.
- Ах ты мой транжирка, - ласково обняла Колю мама и радостно подумала: «Весь в меня!»
Она дала ему пятнадцать рублей и сказала:
- На, купи себе что хочешь.
Коля отправился по магазинам. Купил себе пирожных, коробку папирос (папиросы он дома никому не показывал и курил их втихомолку) и, зайдя в офицерский магазин, купил себе пару блестящих золотых погон. Дома примеривал погоны перед высоким трюмо и, выпячивая грудь, самодовольно улыбался.
Потом сел и задумался.
- Скорее бы, скорее вырасти и стать настоящим офицером…



 ПРОЩАЙ, ЛОПОУХИЙ! 


После маевки, с которой так жестоко расправилась царская полиция, прошло уже много времени. Мухомор с матерью уехали в другой город. Лихов поправился. Теперь он еще больше сблизился с рабочими. Окончился учебный год. Корягин с Медведевым кое-как переползли в следующий класс.
Минаев и Долгополов окончили гимназию и готовились к поездке в университет.
Лебедев все чаще и чаще задумывался о Лихове, об Ане. Как-то он забежал к Самохе.
- Ну что, аптекарь? - спросил он. - Как дела?
У Самохина было такое выражение лица, что можно было подумать, будто счастливей его нет на свете. Он сказал:
- Уезжаю!
- Куда? - удивился Лебедев.
- Тсс… Это секрет. Это большой секрет. И дома об этом никто не знает. Еду к Володьке Токареву. Недавно получил от него письмо. Он на заводе и меня устроил. Клянется, что место обеспечено.
- А почему же ты это от родных скрываешь? - спросил Лебедев. - Они что, против?
- Куда там! Отец и слушать не хочет. А мне что за интерес ступки мыть? А на заводе я научусь, слесарем буду или токарем. Да там, главное, интересно. Володька пишет: «Приезжай, тут, брат, у нас…» Он не договаривает, а я догадываюсь.
- Что же ты догадываешься? - спросил Лебедев.
- Как что? Что вы Володьку не знаете? Наверное, у него опять всякие приключения. А здесь, в аптеке, я уже одурел.
Но дальнейшему их разговору помешал вошедший Карл Францевич. Лебедев тепло пожал Самохину руку и, распрощавшись, ушел.
Дня через два Самоха, уходя из дому в аптеку, сказал матери:
- Сегодня я ночевать не приду. Карл Францевич велел дежурить ночью. Дай мне хлеба и чего-нибудь еще, а то захочется поужинать, а у Карла не очень-то разживешься на этот счет. И белье, мама, дай мне чистое.
- Зачем же тебе белье? - удивилась мать. - Дома и переменишь.
- Нет-нет, я там переменю, а грязное принесу домой.
Собрав узелочек, в котором, помимо белья, было и еще кое-что, чего, впрочем, ни отец, ни мать не видели, Самоха зашел в комнату к сестрам.
Старшая, Оля, спросила:
- Что ты ищешь, Ваня?
- Так, ничего, - ответил он и погладил младшую, Верочку, по голове.
- Оля, - наконец, сказал Самоха, - как ты думаешь, токарем стоит быть?
- Почему же, - ответила сестра, - всякое знание и всякое умение полезны. А почему ты спрашиваешь об этом?
- Да так, - уклончиво ответил Самоха. - А что лучше - быть токарем или слесарем?
- Не знаю.
- А аптекарем или слесарем?
- Конечно, аптекарем.
«Ничего она не понимает», - решил Самоха, но ему не хотелось уходить от сестер, и он стал рассматривать лежавший на столе альбомчик с фотографическими карточками.
- Опоздаешь в аптеку, - напомнила Оля.
Самоха вдруг встрепенулся.
«А чего я волнуюсь? - подумал он. - Ну и опоздаю, большое дело! Что мне теперь Карл Францевич?»
Вдруг вспомнил, что отец вот-вот уйдет на службу, и пошел к нему в столовую.
- Папа, ты уже уходишь?
- Да-да. А ты чего так копаешься?
- Я сейчас. Я вслед за тобой…
Самоха проводил отца до дверей и сказал как-то особенно нежно:
- До свидания, милый папа!
Отец даже оглянулся. А когда шел на службу, думал: «Что это с Иваном стало? Такой тихий и деликатный… И грустный какой-то… Наверно, не сладко ему в аптеке».
И опустил голову.
А Самоха снова зашел к матери.
- Мама, что это у тебя на щеке? - спросил он и, подойдя близко-близко, вдруг обнял и поцеловал ее.
- Убирайся, - сказала та ласково. - Вечно ты балуешься.
- Нет, мамочка, я уже не балуюсь, - ответил Самоха и вдруг, взяв решительно узелок, быстро ушел из дома.
Раза два по дороге он оглянулся, посмотрел на знакомые и родные окна и, махнув рукой, ускорил шаги.
В аптеке весь день был рассеян и только под вечер вдруг оживился. Задел его за живое лопоухий.
- Ты, Ваня, - сказал он. - не фармацевт, а так - настоящее недоразумение. Тебе не в аптеке служить, а на базаре торговать квасом.
- Это почему же? - спросил Самоха, и глаза его вдруг заблестели лукаво.
- А потому, что ты балда, - ответил лопоухий. - Сиволапый ты. Ничего не умеешь и топчешься, как носорог.
- Скажите, - серьезно спросил Самоха, - если встретятся носорог и дурак… Кто кого скорей придавит? Вот, скажем, я носорог, а вы, предположим, дурак. Вот мы, для примера, встретились. Так?
- Пошел вон! - вышел из себя лопоухий. - Ты с кем разговариваешь, остолоп?
- Если дурак носорогу кричит, так, вы думаете, носорог молчит? - не унимался Самоха. - Носорог наклоняет рог, и дурак от него бежит без ног. Вот как бывает. Поняли?
И, не ожидая ответа, Самоха ушел в свою ступкомойку.
Лопоухий не утерпел и выбежал за ним.
- Ты уже забыл, - спросил он, - как я однажды тебя отдубасил? Еще захотелось?
Самоха взял в руки пестик от самой большой ступки и спокойно посмотрел на врага.
- Это у меня в руках носорожий рог, - засмеялся он. - Не угодно ли попробовать?
И глаза его так сверкнули, что лопоухий вдруг сбавил тон.
- Но-но, - сказал он, - положи пестик. Что за глупости?
- То-то, - засмеялся Самоха, - не надо дураку раздражать носорога.
- Идиот! - только и мог выговорить лопоухий и сейчас же ушел в аптеку.
Через некоторое время Самоху позвал Карл Францевич.
- Если ты будешь дерзить… - начал было он, но Самоха перебил его и сказал:
- Уже скоро не буду. Честное слово, завтра с утра звука от меня не услышите.
- Вот и хорошо, - обрадовался Карл Францевич. - Получи-ка жалование.
Получив восемь рублей, Самоха спрятал деньги в, карман и обратился к Карлу Францевичу с просьбой остаться ночевать в аптеке.
- Но ведь сегодня Георгий Саввич дежурный, - сказал тот, указывая на лопоухого.
- Ничего, я тоже останусь. Я хочу сегодня вечером помыть всю-всю посуду.
- Оставайся, если желаешь, - ответил ему Карл Францевич. - Это хорошо, что ты прилежный.
Вечером, когда Карл Францевич ушел, а лопоухий прикорнул в дежурке, Самоха вынес из ступкомойки свою небольшую корзиночку, поставил ее в сенях и вернулся.
- Ну, - сказал он, - прощай, милая моя аптечка, чтоб тебе ни дна ни покрышки…
Затем он подошел к пюпитру, за которым обычно принимали от посетителей рецепты, и написал на четвертушке бумаги:
«Карл Францевич! Я обещал, что утром моего голоса в аптеке не будет слышно. Я не обманул вас. Кстати, сообщаю, что вашего голоса я тоже больше не услышу. Я этому очень рад. Вы меня всегда обижали и заставляли работать сверх сил. Вы все боялись, как бы я вас не обокрал. Я не вор. А вот вы вместо одного лекарства наболтаете в пузырек другого и обманываете больных, а в хину тоже что-то подмешиваете. Вы хотели и меня этому научить, а я не хочу. Вот вам и все. Если к вам зайдет папа, вы на него не обижайтесь, он ни при чем, он не знает, что я уезжаю. Ключ от двери, через которую я уйду, найдете на подоконнике, я его брошу туда через форточку. Ступки и все прочее оставляю чистыми. Не подумайте, что я унес кусок мыла, он упал за умывальник. Я бы мог умывальник отодвинуть и мыло найти, но там спит ваш лопоухий. Мне его по некоторым причинам будить нельзя…
И. Самохин».
Перечитав письмо, Самоха оставил его на пюпитре и, взяв бутыль с касторкой, осторожно вошел в комнату, где спал лопоухий. Его новенькие ботинки стояли тут же возле кровати.
«Прощай, мой аптечный Амосик, - сказал про себя Самоха и до краев наполнил ботинки касторкой. - Ничего, не обижайся, от касторки кожа становится только мягче», - мысленно утешил он врага.
Возвратясь в аптеку, Самоха взял шапку и пошел в сени. Там в темноте он нашел корзиночку и, тихо отворив дверь, переступил порог. На дворе уже было темно. Замкнув дверь на ключ, он бросил его в форточку и побежал к воротам.
Через полчаса конка доставила его на вокзал…

***
Прошло пять лет.
Стояла осень.
Дул сильный ветер и трепал во все стороны красный флаг. Его полотнище то билось о древко, то разворачивалось во всю ширь.
Наступал вечер. Над заводом пылал закат.
Тысячи рабочих с напряженным вниманием слушали молодого оратора.
- Товарищи! - звучал над толпой его свежий звонкий голос. - Товарищи, будем твердо стоять, как один!
Оратор скинул с головы шапку, и копна рыжих, как солнечный закат, волос заколыхалась под ветром. А когда он закончил свою короткую и яркую, как огонь, речь, по всей заводской площади понеслось ураганом:
- Долой царя! Долой самодержавие!
Самоха в лоснящейся рабочей куртке стоял недалеко от оратора и не спускал с него своих влюбленных глаз.
«Так вот ты какой, рыженький мой Мухомор», - думал он и уже твердо знал, что за ним он пойдет до конца.
А ветер шумел и гудел в проводах, густою сетью опутавших большой завод.
Вдруг кто-то крикнул:
- Драгуны!
И все повернулись в сторону широкой улицы.
К заводу на рысях шел эскадрон. Впереди него, сжав крепко в руках стек с серебряной ручкой, ехал молодой корнет Николай Амосов…
Самоха наклонился и, не спуская с корнета глаз, схватил с мостовой булыжник…


- 
Примечания



- 
1


Тяжести из железа в виде цепей, колец, полос и пр., которые кающиеся носили на теле.

- 
2


 Латинское слово. По-русски – слон.

- 
3


Латинское слово. По-русски - осел.

- 
4


Надгробная надпись в стихах или прозой.

- 
5


Человек предполагает, бог располагает.

- 
6


С богом!

- 
7


Фараонами рабочие дразнили царских полицейских.
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